Илья Одегов

ЗВУК, С КОТОРЫМ ВСТАЁТ СОЛНЦЕ

(РОМАН-ПЕСНЯ)

ГЛАВА 1.  ШЕЛЕСТ

…И, собственно говоря, разве это важно

 – то, что я говорю, или 

то, что говорит кто-то иной.

Ведь мы используем одни и те же слова

 для объяснения самых различных вещей…

Место

Город наполнен невероятными персонажами. Они подстерегают нас на каждом повороте, но демонстрируют свое присутствие лишь в самых крайних случаях.  Не исключено, что к этим персонажам относится старушка, которой вы уступаете место, или маленький мальчик, расстреливающий вас из резинового пистолета. Также им может быть ваш непосредственный начальник или дворник, которого вы видите только ранним утром, и который бесследно затем исчезает на целые сутки, папа мальчика, встретившийся вам случайно на улице, да, впрочем, и сам мальчик, возможно тоже из их числа. Некоторые из них обладают поразительными именами, другие – карлики или особенно уродливы, третьи так умны, что продолжают говорить, даже если остаются одни. Но есть и такие – они опаснее всех,  которые ничем не отличаются от обычного городского жителя. Беда в том, что даже, если вы разгадаете их подлинную сущность, вам всё равно никто не поверит…

Каземир (Азе) Мцкевич

Каземир Мцкевич твердо верил, что мир плоский. (- ...Мир кругл, как мяч, Каземир, - говорил я ему, - подтверждением тому может быть человеческое имя – Мирбол.) Переубедить его ничто не могло. А ведь Мцкевич считался одним из умнейших и интеллигентнейших людей города. За двадцать лет трудовой деятельности в качестве заведующего кафедрой философского факультета он добился невиданной доселе популярности и оставил в памяти студентов свой загадочный ясноглазый облик, который, казалось, благоухал фиалками и зыбко покачивался в душном воздухе.

Говорили, что его предками были какие-то потомственные польские дворяне, во всяком случае, отец был поляк. Мама – еврейка. Сам Каземир, однако, называл себя русским, так как на его взгляд, первые русские появились на свет именно, как продукт слияния ляхов и семитов.

Когда Каземир достиг христова возраста и, одновременно, бараньего веса, в его жизни появилась женщина с простым русским именем – Маша. Она говорила, что любит Азе, и он думал, что любит ее. Впоследствии, Мцкевич никак не мог вспомнить, когда они связали себя узами брака. Что-то было, какие-то пьяные шурины, сварливый тесть, слюнявящий гладко выбритый подбородок Азе, шашлыки на берегу речки, имя которой тогда удивило Каземира, кажется, она называлась Зимовка, а может и нет. Но день, или хотя бы год свадьбы Мцкевич не помнил. Это затруднение памяти причиняло ему немалые страдания, особенно в моменты, когда приходилось, стыдливо пряча глаза, отвечать на вопрос о продолжительности совместной семейной жизни.

Маша родила ему детей. 

Мцкевич зарабатывал мало, а сорить деньгами любил. В деньгах он не находил многообразия смысла, и это обстоятельство поражало его супругу до глубины души.

- Ты – пожилой дурак, Каземир, - говорила ему она, - ты хочешь превратить мою жизнь в разбитый велосипед.

Мцкевич согласно кивал головой, все глубже погружаясь в размышления об идее начала у Лейбница. В последнее время он замечал, что вещи вокруг него меняются, и значения приобретают иной, нежели раньше, смысл. Вместе с вещами менялось и мировоззрение самого Каземира. Он стал спокойнее и глубже понимать происходящее вокруг, научился курить трубку и стал употреблять спиртные напитки, чего раньше себе позволить никак не мог. 

После того, как родился его второй ребёнок – на этот раз сын – Маша с детьми, собрав самые дорогие сердцу вещи, переехала к своему отцу в загородный дом, обозвав напоследок мужа алкоголиком и разрушителем семейного очага. 

Трехкомнатная квартира, оставшаяся Каземиру, была столь велика для его маленького слабого тела, а одиночество – столь мучительно для широкой его души, что  Мцкевич решил сдавать одну из комнат в аренду. 

Нового жильца звали Алексий. 

Алексий Извилин

Я знал Алексия с детских лет. Мы вместе росли, учились в школе и жили по соседству. Он был немного старше, физически более сильный и часто демонстрировал своё превосходство.

Многие робели, отмечая невероятное могущество Алексиевской мысли. Фамилия Извилин подходила ему как нельзя лучше. В детстве он, упав с качелей, заработал сотрясение мозга и, рассказывают, что доктор, делавший энцефалограмму, обнаружил, что извилины в голове Алексия составляют четкий рисунок в виде индийского ОМа. Сам Алексий об этом обстоятельстве умалчивал.

Ещё в школе он выдумал теорию о том, что через много лет люди научатся говорить на одном языке – на языке, созданном естественным путем. Это произойдет, когда каждый будет знать все существующие диалекты и говорить на них так, как ему удобно. Every emes puede roditsa. Родиться может не каждый. Я был в восторге от этой теории и вместе с Алексием занимался изучением и систематизацией еще не родившегося универсального языка.  

Алексий мог попеременно быть то задиристым и вихрастым мальчишкой, то высоким, худощавым, интеллигентным молодым человеком. Эта особенность, несмотря на то, что в этом не было ничего такого уж, на первый взгляд, необычного, меня порой удивляла. Кроме того, Алексий обожал экспериментировать с волосами. Он отращивал усы и бороды самых разнообразнейших цветов и форм, и на голове у него постоянно творилось черти что. Встретив Алексия у Мцкевича дома, я, как всегда, не узнал его. Но всё по порядку. 

Начало

История эта началась в Городе, куда я приехал, в надежде поступить в Университет. Болезнь, продолжавшаяся более полугода, сделала меня слабее – было ощущение, что мозг немного сместился, (повернулся, что ли) и причиняет некоторое неудобство, подобное тому, которое первое время вызывает коронка, поставленная на зуб. 

Я вышел на вокзале, поймал такси и сказал в пустоту салона адрес. В машине пахло бензином, отчего голова медленно кружилась. 

В свое время я иногда навещал моего друга Алексия, снимавшего комнату в квартире Каземира Мцкевича. Теперь у меня было намерение поселиться в этом доме. Алексий писал, что Мцкевич согласен  уступить мне вторую пустовавшую. 

Я постучался в дверь, раздались легкие шелестящие шаги, щелкнул замок и Каземир протянул мне руку:

- Здравствуй, Илюша…рад тебя видеть. Алексий еще на учебе…ты проходи, раздевайся, - он хохотнул, кивнул своему отражению, висящему в коридоре, и ушёл в комнату.  

Я двинулся вслед за ним. В комнате работал старенький телевизор. На ковре спал огромных размеров кот.

- Ты никогда не задумывался, почему мы телевизор смотрим, а сны видим? А? – не отводя взгляд от экрана спросил меня Азе.

Я неопределенно пожал плечами.

- Наверное, потому что мы смотрим на экран, а видим картинку, или, там, сюжет какой-нибудь. А во сне мы картинку-то видим, а вот смотрим куда – непонятно. 

- Молодец, - удовлетворенно крякнул Мцкевич – Ну, что ж, принц прошел испытание, пора получать полцарства. Царевну не обещаю, но вот за этой дверью – он показал пальцем, - твоя комната. Располагайся, доставай свои вещи. Как только Алексий придет, будем ужинать. 

Алексия я так и не дождался. Захотелось посмотреть Город…

Дети города

В большом Городе все хотят стать маленькими богами. Например:

1) Водитель автобуса – когда мы проезжали мимо двух отчаянно голосующих девушек, он повернулся и сказал кондуктору: «Смотри, как руками машут. Ничего, пусть следующего ждут».

2) Нищий – вцепился в подол моего пальто, и не отпускал до тех пор, пока я, струсив, не дал ему червонец.

3) Преподаватель – «Урод, - сказал какой-то парень, выходя из аудитории, - На полчаса дольше задержал».

4) Ректор – отчитал меня, как мальчишку, за то, что я  стучался в его кабинет, в то время, когда он разговаривал по телефону. Однако потом смягчился и сообщил, что результаты экзамена положительные, и я зачислен.

5) Прохожий – «Да забирай себе» – снисходительно протянул мне коробок, в ответ на просьбу прикурить. В коробке оказалось две спички,

и так далее.  

Я вернулся поздно вечером. Дверь открыл Мцкевич в желтом домашнем халате и с трубкой в зубах. 

- Как раз вовремя, - непонятно сказал он и ушел на кухню. На столе стояла початая бутылка водки, шкварчал омлет. Рядом, на полу сидел Алексий. Я застеснялся, с трудом выискивая знакомые черты и незаметными телодвижениями пытаясь привлечь к себе внимание. Алексий молчал. Его оранжевая борода была всклокочена.

- А, что с ним? - спросил я. Мцкевич вытряхнул омлет на тарелку и наполнил рюмки.  

- Давай-ка, выпьем, Илюш, - мы чокнулись и проглотили гадость. Стало теплее, и я снял свитер.

- Видишь ли, - сказал Каземир, он был уже порядком пьян, - существуют люди, которые ищут смысл жизни, и существуют люди, которые ищут заменители смысла жизни. Вот ты, например, любишь детей?

- Нет, – признался я. 

- И я тоже не люблю. Но ведь многие совсем наоборот! Мама горделиво озирается, все ли заметили, как мило вопит её ненаглядное чадо? – Азе налил нам еще по одной, - Люди, которые не могут найти цель существования, которые не знают, ради чего живут – создают детей и считают, что смысл найден. Отлично! Теперь остаток жизни они проведут, занимаясь воспитанием ребенка, который, опять же, достигнув определенного возраста…, и так до бесконечности. Так? Конечно, они не могут понять, как можно не любить детей, они боятся тех, кто не любит детей, они остерегаются их, они называют их бессердечными, - Азе горячо и влажно дышал мне прямо в лицо.

- Может быть, они просто не осмеливаются жаловаться вслух? - вставил я, но Мцкевич уже распалился и не слушал никого. 

- Они называют их циниками, - он почти кричал, - на подсознательном, или на сознательном уровне, завидуя им, потому что те, кто не любит детей, находят смысл жизни в чем-то ином, нежели в создании нового существа, ничем не отличающегося от предыдущего. А теперь посмотри на Алексия. Разве он похож на человека, который любит детей?! А?! Вот, может быть для него сидеть на полу и есть смысл жизни?! Не самый плохой выбор, ничуть не хуже других! А?!

- Как дела? – внезапно спросил Алексий, взглянув на меня, и я вздрогнул от неожиданности.

- Неплохо. А ты, почему на полу сидишь?

- Ну, не на холодильнике же мне сидеть, -  резонно сказал Алексий и похлопал меня по колену, - Я тоже рад тебя видеть…

Сердце

Хорошо просыпаться оттого, что Солнце заглядывает в окно, и по одеялу шелестят первые лучи. Но сейчас слишком рано. Без десяти семь. Да и небо залеплено раздутыми тучами, не до солнца. Я выхожу из дома с авоськой в руке – иду учиться, потому что голова отказывается думать и доходить до всего самостоятельно. 

Сегодня ночью мне снилось, будто бы я – санитар – вывожу группу слепых на экскурсию к горному озеру. Они возятся на берегу, копаются в песочке, плещутся в воде, а я сижу неподалеку на холме и наблюдаю за ними, курю, оглядываю окрестности и, вдруг, слышу, что слепые кричат – поворачиваюсь и вижу – тонут – только кисти рук с растопыренными от ужаса пальцами ещё виднеются на поверхности. Кидаюсь на помощь, но пока добегаю до берега, все уходят под воду, и я успеваю спасти только одного мужчину.

До остановки три минуты ходьбы. За кустом, мимо которого я прохожу,  мужчина при галстуке справляет нужду. Идет мелкий дождь. Два бомжа, сидя на траве, кушают дыню. У меня что-то пропадает желание ехать в университет, и я возвращаюсь. Каземир раскуривает на балконе трубку. Он понимающе ухмыляется

-  Почему люди так к себе относятся, - говорю я, усаживаясь на табурет, - почему внутреннему благополучию всегда соответствуют внешние мучения, и наоборот? Почему нищие продолжают жить, а гении вешаются? 

- Когда людям приходится бороться за существование, они не задумываются, зачем им это надо. Понимаешь, - Азе чешет подбородок, - когда условия располагают к свободе, когда не нужно искать способы остаться живым  или просто заработать себе на пропитание, тогда остается время подумать о смысле жизни. Конечно, многих этот вопрос ставит в тупик. Тогда-то и появляется мысль о самоуничтожении. Вот они и вешаются.

Сегодня рассуждения Мцкевича раздражают меня, но я понимаю, что сам виноват, не нужно было задавать дурацких вопросов. Каземир достает из серванта бутылку коньяка и наливает мне. Я молча пью. Азе курит трубку. Идёт дождь. Мои пальцы нервно бегают по поверхности стола, я подыгрываю стуку капель. На лбу Каземира подрагивает, отстукивая в повторе каждый удар сердца, желто-голубая венка. Я думаю о том, что сердце всегда стучит по-разному. Разные эмоции вызывают разные ритмы биения – пульс. Поэтому у человека, способного испытывать как острый гнев, так и необыкновенную радость, мышцы сердца изнашиваются равномерно – ведь каждое чувство способно воздействовать лишь на небольшой участок сердечной поверхности, а у человека спокойного и мало эмоционального постоянно работают одни и те же мышцы – может случиться инфаркт. 

Если долго тереть пальцем по бумаге – неминуемо появится дырка.

- Не расстраивайся, - говорит Мцкевич, сочувственно глядя на меня, - скоро дождь прекратится и снова будет тепло.

Он допивает коньяк и уходит.

Я вспоминаю вдруг, что спасённый мною мужчина был зрячим. 

Университет

Университет. Муратбаева – Шевченко. Аудитория №332. Транспортное право. Ведёт Апельсин. Кто-то отвечает на первый вопрос:

- Назовите, пожалуйста, принципы транспортного права.

· Итак, первый принцип – это помощь развивающимся странам в развитии морского транспорта. Э-э-э…так, был создан общеевропейский флот в Либерии в 1983 году – так называемый «Либерийский флаг», э-э-э…

· Бывали в Либерии?

· Нет.

· А где Либерия находится?

· В Африке.

· Африка-то где, знаете?

· Ну, чуть ниже Евразии.

· А может чуть выше Арктики?

· Ну, может быть.

· А какими океанами омывается Африка?

· Я не знаю.

· А кто знает?

· Я не знаю.

· А Либерия – республика или федерация?

· Республика, кажется…

· Что такое республика?

· Республика – это форма государственного правления.

· В каком году Либерия стала республикой?

· Не знаю.

· Ну, как?! В том же году, когда Венгрия победила на футбольном чемпионате мира.

· Я не люблю футбол.

· А что вы любите? Книжки читать?

· Да, книжки читать.

· «Вишневый сад» Гоголя читали?

· Читала.

· Понравилось?

· При чем тут Гоголь?

· А при чем тут футбол?

· Это вы, а не я о футболе говорили.

· Да, я, и что?

· А то, что вопрос-то о принципах транспортного права.

· Ну и отвечайте по вопросу.

· Вы же мне не даете!

· Ну, если вы не знаете, где находится Либерия, как вы можете ответить на вопрос?

· А вы сами знаете, где находится Либерия?

· Да, знаю.

· И где же?

· В Африке.

· Я тоже знаю, что в Африке!

· А что ж вы молчите, если знаете?

· Можно я буду отвечать по вопросу?

· Так вы ничего не знаете!

· Да это вы ничего не знаете! Вы сами-то «Вишневый сад» Гоголя читали?!

- «Вишневый сад», к вашему сведению, написал не Гоголь, а Чехов. И сядьте, пожалуйста. Сказали бы сразу, что не готовы…

Мужик

Луна заливает светом письменный стол, трехнедельную пыль, книги и бумаги на нем. Сейчас октябрь, но жаркие ночи и еще более жаркие дни. Я слышу, как в соседней комнате скрипит кровать – слишком душно, Алексий тоже не может уснуть. Я встаю, беру сигарету и иду на балкон, хотя курить не хочется. Хочется пить, но наш кран воет, как издыхающая волчица, и я все-таки закуриваю. Легче не становится. Я вижу, что внизу, под окном спит какой-то человек. Должно быть, пепел от моей сигареты падает прямо на него. Попросить его отодвинуться, что ли? А вдруг он мёртвый? Я докуриваю и возвращаюсь в комнату. Слишком жарко и светло для того, чтобы спать. Я ложусь на кровать и тихо включаю музыку. Часы показывают десять минут четвертого. На столе лежит телефонная трубка. Я высчитываю в уме разницу часовых поясов и решаю позвонить маме. Всё время занято. Наконец, трубку берёт сестра. Я ради шутки спрашиваю хриплым голосом: «Здравствуйте. Будьте добры, пригласите к телефону Илью». «Одну секунду» - отвечает мне она. Я замираю в изумлении. На том конце провода мой голос говорит: «Алло, алло, говорите громче, я вас, к сожалению не слышу». По щеке ползает муха. Солнце заливает светом письменный стол, трехнедельную пыль, книги и бумаги на нем. Алексий заглядывает в комнату. Он небрит, помят со сна, и в уголках глаз скопилась всякая дрянь.

- Если ты собираешься поехать вместе со мной, то уже пора вставать, - говорит он. Я вспоминаю, что мы сегодня собирались в какой-то арабский магазинчик, который обнаружил Алексий. Говорят, там можно найти необычные музыкальные инструменты. Я зеваю и собираюсь идти в ванную. За ночь я так отлежал ногу, что, вставая, не могу на нее опереться, и падаю на пол. По утрам, я вообще чувствую себя плохо. Кашель, насморк, пересохшие губы. На кухне слышен звон посуды, Азе и Алексий уже завтракают, и я, умывшись, присоединяюсь к ним. Мцкевич свеж, как персик. Он рассказывает Алексию, что видел во сне свою бабушку.

- Ей уже восемьдесят шесть лет. А я за всю свою жизнь видел-то ее всего два раза. Раз в сорок три года, – он хохочет. Ему кажется, что он очень остроумный. – А тут вот, приснилась. Надо же. 

Я хмуро заталкиваю в рот кусок яичницы и запиваю остывшим чаем. Алексий вытирает рот салфеткой.

- Ну что, поехали? – говорит он. 

Я выхожу из автобуса вслед за Алексием. Он уже знает дорогу. Над входом в магазин висит табличка с надписью, выполненной арабской вязью. Мы несколько минут пытаемся прочитать ее, но ничего не получается. Потом Алексий вспоминает, что арабский текст пишется не слева направо, а наоборот. И мы, обрадовавшись, начинаем читать надпись с конца. Мимо нас проходит мужчина с пакетом в руках. Он пытается войти в магазин, но дверь заперта. 

- Мужики, - обращается он к нам, - А почему закрыто, не знаете?

«Как я не люблю, когда меня называют мужиком, – думаю я, -  Понимаю, в досоветские времена существовал барин, существовали мужики. Мужик – значило крепостной человек, крестьянин, в лаптях, с бородой – человек необразованный и невоспитанный. При Советской власти образ мужика несколько изменился. Понятие «мужик» стало означать – рабочий человек, строитель, шахтер, шофер – человек с лопатообразными, шершавыми, бугристыми руками, с въевшимся в стриженые ногти мазутом, в засаленных штанах. Нет! Я, конечно, ничего не имею против мужика. Мужик выращивает хлеб и строит дома. Он необходим, мало того, он, пожалуй, имеет больше прав на существование, нежели я. Но я не хочу быть мужиком, не хочу строить дома, не хочу, чтоб у меня были такие руки. Одним словом, мне не нравится, когда меня называют мужиком. Но, кажется, этот вовсе не хотел нас обидеть». 

Мы пожимаем плечами, мол, сами удивлены и возвращаемся домой. Троллейбус набит людьми, но нам удается сесть. Капризный вкус позволяет не каждую красавицу признавать красивой и не каждого старика – старым. Вот почему мы до сих пор сидим.

- Сорос, сорос! – кричит маленькая девочка, ёрзая на коленях немолодой женщины впереди нас. Я удивляюсь – откуда она знает такое слово? Неужели результат рекламы?

Оказывается – «ещё раз, ещё раз».

Письмо

(Смятая бумажка была подсунута под ножку моей кровати для устойчивости. Кто бы мог это сделать?)

«… ну, ты чего, Илюша, скуксился? Хватит уже заниматься делами, в которых ничего не смыслишь. Опять всё напутал, сколько можно, я ведь писал тебе об этом? Ты бы вёл себя внимательнее, а то мне приходится всё время вмешиваться, я – справедливый, кто, если не я будет тебя воспитывать? У нас тут всё в порядке, дела идут. Ты не обижайся на меня, я знаю, что тебе сложно сейчас, но ты должен справиться сам. Будь активнее, слушай ветер, иногда он сможет дать тебе совет. Но, смотри – не напутай, не подведи, накажу. Хоть и не хочу, но придется. Держись Илюша и… извини меня, если что не так, хорошо?…»

Ну что ты извиняешься? А? Стою возле вольеры со слоном и укоризненно гляжу в его маленькие сонные глазки. Будто бы он во всём виноват. Слон машет ушами, разгоняя назойливых насекомых и, жадно вытягивая хобот, пьёт тёплую мутную воду из ведра. Мой слон. Мой хороший слон. Спасибо, что не забываешь меня.

Первый раз

…Когда льет дождь, с трудом заставляешь себя проснуться, выйти из дома.… Другой город, другой мир. Теряешь самого себя в этом хаосе незнакомых вещей. Лишь бы не потеряться совсем, не заблудиться.

В троллейбусе было шумно и влажно. Она зашла на повороте, держа под руку старую женщину, они сели и она сказала:

- Нам два билета, один пенсионный, за десять, - и показала на бабушку. 

- По десять нету, - сказал кондуктор.

- Как так? – удивилась она.

- По десять нету, - повторил кондуктор, с тоскою глядя в окно.

- Тогда два по двадцать, - произнесла она, считая деньги.

-  Пенсионерам нельзя с билетом по двадцать, - сказал кондуктор, - Пусть выходит. 

- Никуда она не пойдет, - она взяла бабушку за руку и повторила увереннее, - Никуда она не пойдет.

- Оплачивайте проезд, или выходите, - мрачно решил кондуктор – этот высокий сутулый человек, с пустым утомленным взглядом.

- Постыдились бы, - обратился к бабушке старичок сидящий напротив, - Пожилая женщина, а зайцем в трамваях ездите, - и поцокал языком.

Пожилая женщина вспыхнула, схватила за руку сопротивляющуюся девушку и вырвалась из троллейбуса. Я, заинтригованный, вышел следом и, отойдя в сторонку, закурил.

- Да, не расстраивайся, - она держала бабушку за пояс, - ну и ладно, пусть говорят, что хотят. Поехали на такси, а?

- Мы идем домой, - бледная от пережитого унижения, бабушка вскинула голову и потянула за собой эту странную девушку.

Когда они проходили мимо меня, она повернула голову и сказала:

- А ты тоже хорош.

Я выронил сигарету и виновато заморгал…

В эту же ночь она мне приснилась. Во сне я плыву по озеру в длинной изогнутой лодке, вместе со странного вида людьми. Какие-то перуанские аборигены. Озеро круглое и гладкое, как в сказке. Ещё одна лодка отстаёт на несколько метров. Туземцы находящиеся в ней везут массивную деревянную статую – нечто вроде идола. Мы причаливаем, и местные жители отводят меня в пещеру, внутри которой высечена комната кубической формы. Стены комнаты совершенно белые, от этого у меня всё больше болят глаза. Туземцы уходят, дверь запирают, и я остаюсь один. Неожиданно они возвращаются и приносят ту самую статую, которую везли в лодке. Идол превращается в девушку с ослепительно белой кожей – она обнажена и ее тело сливается со стенами, я вижу только волосы и глаза, но этого достаточно. 

Я перестаю ощущать пространство ограниченным стенами, весь мир кажется мне светом, среди которого только моё тело, её глаза и волосы – темные пятна. В этот момент что-то меняется, свет исчезает, и оживший идол вновь  превращается в статую. Я внезапно осознаю, что за всем этим кроется коварный замысел дикарей, она убита. В отчаянии я поднимаю ее и выбегаю на берег озера. Вокруг меня толпятся туземцы. Они что-то говорят мне, а я стою посреди них со статуей на плече.

Смог

Сегодня волшебный день. Туман сгустился над городом – это инопланетяне спустились ниже и следят за нами, шатающимися людьми, и маленькая горошина пенопласта – тайный знак, ключ к разгадке. 

В сумерках я с трудом различаю цвета. Хотя я плохо различаю их даже при ярком свете. Особенно трудно для меня дать цвету название, в том случае, если я его, конечно, смогу отделить от других.  

Думается, всё это оттого, что я гляжу на мир сквозь прозрачные очки, и для меня всё прозрачно. А значит бесцветно.

С другой стороны, все знают, что я дальтоник с детства.

Дальтоники тонут в Дали.

Говорят, что «влюбленный» и «дальтоник» - антонимы.

Значит ли это, что я не способен любить?

Ведь смог.

Заходит Алексий и садится рядом со мной. 

· Странно, как это странно – всё, что вокруг меня происходит, - говорю я ему. Алексий стряхивает пыль с колен и предлагает прогуляться. Мы выходим в рассеивающийся туман и бредем по влажному асфальту. 

· Знаешь, иногда, Бог пишет мне письма, в которых извиняется за все случившееся, - бормочу я, и Алексий недоверчиво вертит головой.

· Бог усмотрел в тебе агнца, - цитирует он и ловит ртом первые капли дождя. 

· А ещё, порой, я вспоминаю какое-либо событие и не могу понять – случалось ли это на самом деле, или приснилось, или было очередным плодом моего воображения, - продолжаю я.

· Пойдем-ка домой, - говорит Алексий, - Ты, кажется, заболел.

Мы возвращаемся, дверь открывает Каземир. Он опять курит трубку, внимательно смотрит на меня и указывает пальцем в сторону кухни:

· Там в холодильнике остался кусочек детства. Съешь немного, а остаток положи обратно в пакетик, пожалуйста. 

Какое детство?

Разговоры

Я и впрямь заболел, зато теперь я знаю, как зовут ту девушку из троллейбуса. Нида. Я снова встретил ее во сне. У нее солнечные брови и лучистые глаза, а волосы пахнут то влажным клевером, то горячим песком, и во сне она говорит на пуэрто-риканском диалекте. 

Сон был солнечным, а, проснувшись, я увидел, что и день, похоже, будет ясным. 

Она была – хоть и не девочка, но и не мать. Такая, какая и нужна.

Я сидел за ее спиной на лекции у болтливого профессора, и спина эта была мне очень симпатична.

Она подошла сама, в тот момент, когда я курил на крыльце университета.

· Привет, - сказала она, и, как мне показалось – открыла рот, чтобы назвать свое имя. Однако, я перебил ее, сказав: 

· Я помню твое имя наизусть. Не так уж много, но не так уж мало. Тебя зовут Нида.

· Вот и нет, - засмеялась она, - Мое имя – Катарина дель Виттория ла Миа Биаджотти.

Я тоже засмеялся, непонятно чему. 

…

· Откуда ты знаешь?

…

Мы договорились созвониться и встретиться завтра утром. 

Однако Каземир Мцкевич испортил все планы.

Едва позавтракав, я в последний раз взглянул на часы и собрался уходить, как вдруг Азе ухватил меня за плечо:

· Куда ты идешь? – спросил он.

Я, видимо, покраснел и, испугавшись того, что краснота станет заметна, покраснел ещё больше. Каземир, однако, ждал ответа и пристально глядел на меня. Я занервничал, вырвал плечо из его цепкой кисти и принялся шагать по комнате из угла в угол. Мцкевич молчал. Когда я в очередной раз проходил мимо него, он остановил меня властным жестом, ухватив за локоть.

· Да что случилось? – испуганно спросил я, глядя на его поджатые по-старушечьи губы. – Говори скорее, меня уже ждут.

· Конечно, беги, я тебя не задерживаю, - сказал Мцкевич, вытирая руки о галстук, - Но я бы на твоем месте остался. Решай сам, что в твоем положении важнее.

· В каком положении? – не понял я.

· Это ты мне должен рассказать, - повысил голос Каземир, - Потому что я и представить себе не могу, как ты, ТЫ!, Илюша, до этого дошёл. Тебе сколько лет?

· Двадцать один, - ответил я.

· Не перебивай меня, я и сам знаю, что двадцать. И в двадцать лет, в самом начале жизненного пути ты позволяешь себе совершать такие необдуманные поступки. Боже мой!

· Да в чем дело? – не выдержал я и присел на стул.

· Это очень плохо, что ты сам не сознаешь всей опасности сложившейся ситуации.

· Почему плохо?

· Я тебе говорю, что это плохо. Ходишь, как ни в чем не бывало. О, как бы я хотел, чтобы ты спросил моего совета до того, как всё это произошло!

· Да что произошло, Каземир!? – воскликнул я.

· Не нужно торопиться, - Мцкевич встал передо мной и положил руки мне на плечи, - Давай по порядку. 

В этот момент в комнату зашел Алексий. Каземир громко шепнул мне на ухо: «Поговорим позже», - и обернулся к нему:

· А вот и наш друг, - Алексий хмуро кивнул головой и прошел в свою комнату. Я взглянул на часы и с досадой подумал о том, что уже опоздал на встречу. Сквозняк с грохотом захлопнул форточку. Я выглянул на улицу и успел увидеть молнию.

· Гроза, - тихо сказал Мцкевич, стоя за моей спиной. 

Я молча кивнул.

Экскурсия

 …Ребенок упал. Мать подняла его и ударила.

По-моему, он не понял, за что его бьют.

Вместо того, чтобы попытаться понять, он подпрыгнул и повис на перекладине турника, как раз в тот момент, когда я взглянул на него. Он покачивался, как молодая обезьянка, вниз головою, растопырив согнутые и прижатые коленями к подмышкам ноги. Удивительная гибкость. Затем он сорвался, присел, развернулся и очень быстро и целеустремленно побежал по дорожке вдаль. 

· Ролан, ну-ка иди ко мне! – выкрикнула команду мать, стоящая у подъезда, и хлопнула себя по бедру ладонью. Мальчик, сбавил темп, изменил курс, чуть не свалившись в арык при этом, выронил изо рта полусоску, она повисла у него на шее, и побежал в сторону матери, догоняя пьяного мужчину, неторопливо покачивающегося впереди.

«Как они похожи, - наблюдаю я, - у них заплетаются ноги, они каждую секунду могут споткнуться и упасть. Оба не думают ни о чем, кроме как о  настоящем моменте – для них идет непрерывный процесс познания жизни – все вокруг кажется необычным, часто – прекрасным. Они часами разглядывают заинтересовавший их предмет, будь то телевизор, воздушный шар или насекомое, – проходя мимо, пьяный что-то промычал, - И тому и другому очень трудно сформулировать свою мысль, потому что они думают без помощи словесных форм, они чувствуют вещи. Они не могут облечь свои ощущения в слова, но ощущения эти ярки и огромны. Своеобразная экскурсия в безоблачное детство. Его можно понять», - я сочувственно провожаю пьяницу взглядом. 

Мать бьет Ролана по голове, он визжит от боли, и я нетерпеливо шагаю прочь, думая, что дети привлекают мое внимание в той же степени, в какой его привлекает неуемный болтун в театре. Проще пересесть, чем попытаться заставить его замолчать.

Привет

На город накатила настоящая осень и принесла с собой любовь и холод, от которых жители города томно вздыхали, умиленно глядели друг на друга и суетились в поисках каннабиса. 

Мятая, многократно незаправленная постель жалась в углу моей комнаты и свет утреннего солнца пробирался по складкам одеяла, пока не дополз до письменного стола, на котором спал я. Он пролез под правое веко, зрачок сузился и я, поднявшись, лениво потянулся, подумав – утро. Зазвонил телефон.

· Прииивет, - сказал её голос на том конце провода.

· Привет, - я ошалел от восторга. Ведь не успел еще даже умыться, а уже. Между тем, зевота раздирала рот, а нужно было что-то говорить.

· Почему ты молчишь?  - спросила она.

Всё никак не мог дозевать до конца.

· Алло, - сказала она, - ты слушаешь меня? 

· Да, конечно, - я хотел согласиться, но тут она положила трубку. Стремительно набираю её номер. Занято. 

Что ж, целую трубку и кладу её на место.

Не успел  надеть носки, как телефон снова зазвонил. 

Я взял трубку и произнес:

· Все чаще слышу свое сердце, в то время, пока по лужам разбегаются цветы дождя…

Из трубки донеслось тихое, прерывистое дыхание

Прогулка

Говорят Илья – значит глас Бога. А, кто его знает, что такое глас – быть может, икота или урчание в животе. Но, с другой стороны – урчание в животе не кого-нибудь, а Бога. Все равно приятно…

Сегодня мне снилось, что началась война, и два вражеских самолета упали и взорвались по обе стороны от моего дома. 

А вчера я видел очень любопытный, но забытый мною сон про аэропорт.

Который день подряд мне снятся самолеты.

Алексий разбудил меня и сказал:

· Просыпайся, муха. На улице прекрасный дождь. Пойдем, погуляем, поговорим.

Мы играем друг с другом в игры. Мы люди, в которых играют дети. Мы последние из тех, кто вышел из игры. Мы делаем историю. Я рассказываю Алексию о своих снах. Алексий вспоминает, что и он сегодня ночью летал:

· Я – большая, яркая бабочка, – говорит он, - Я, как и другие бабочки: ем ту же пыльцу, что и все. Но пыльца, которую я стряхиваю со своих крыльев не похожа ни на чью другую. 

Алексий шел рядом со мной, а впереди поднималось Солнце, но мне казалось, что оно стоит на месте, а это я опускаюсь всё ниже и ниже. Я глядел на деревья и учился открывать ими небо. Я беспрерывно размахивал руками, и сам не знал, хочу ли я кого-то ударить или кого-то защитить. Я задавал Алексию дурацкие вопросы, вроде: «Вот говорят: споры грибов. О чём можно спорить, если ты – гриб?», или «Кто-нибудь замечал, что за всеми нами сидит калека?» Вполне естественно, что он отмалчивался.

· Университет, - Алексий указал пальцем на серое здание впереди, – Здесь я и учусь. 

Мы подошли совсем близко.

· Вот он, мой родной, - Извилин мягко похлопал ладонью по шероховатой стене. Проходящий мимо мужчина сморкнулся на асфальт. Капал мелкий дождь.

Ответ

Сегодня меня спросили первым. 

· Итак, - я вышел к доске и взял мел, - Упаковка бисквитов будет выглядеть следующим образом, - я нарисовал на доске нечто, похожее на слона внутри удава, - Это шляпа. Клиент покупает торт с крышкой в виде шляпы, приподнимает ее и видит бисквит в форме чьего-нибудь лица. Оп! Звучит слоган, например: «Снимаем шляпы», или «Дело в шляпе». Желающие могут заказать торт, скажем, в форме своего лица, - мне самому стало жутковато, когда я представил, как отрезаю и ем свое же ухо, - или в виде лица своего начальника – метод снятия стресса, - я почувствовал, что аудитория примолкла, - На поминках можно есть лицо усопшего, спрятанное под черной шляпой, а в день свадьбы, молодожены могут есть части лиц друг друга. 

Кто-то в зале недоверчиво засмеялся. Во дворе завыла собака, и мне почудилось, что некий опоздавший слушатель взялся за ручку по ту сторону двери, но так и замер, не отворяя, но и не убирая ладонь. 

Старуха

Когда вокруг очень тихо – громким кажется каждый сделанный вдох, слышен странный звук, с которым проглатываешь слюну, и даже мысли кричат, будто внутри головы поселилась маленькая истеричная старуха, способная, надрываясь, вопить на любую тему, вокруг которой они крутятся.  

Но через какое-то время старуха пропадает, и мысли немеют. Они превращаются в шелестящие листы бумаги, но, чтобы прочитать написанное, нужно иметь хорошее зрение. Я протираю очки. Я так долго ждал этого момента. Всё меняется. Всё превращается в сеть брызг, ни зги не видно, ползу пауком по паутине. Сам сплёл, радуюсь, что своя, знакомая. Латаю прорехи, суетливый, заботливый – хозяин. Дом – крепость. К вечеру всё готово. Удовлетворён, ложусь спать. Но сон мой тревожен, я знаю – каждое утро чей-то шутливый палец  протыкает мою паутину вновь. «Не позволяй себя будить, - сеанс самовнушения, - Н е  п о з в о л я й  и м  с е б я  б у д и т ь!». Главное – здоровый сон и аппетит. Лишние шесть килограммов жизни не лишние. Не позволяй себя…. Ну вот, завелась старуха. Прорвалась. Ну не ори, ну, пожалуйста! Позволь мне поспать, я так устал за день. Доползти бы до подушки, каких-то несчастных пару километров. Полный боекомплект – иголки, нитки, материал на заплаты. Полдороги позади, уже не видно начала простыни, не запутаться бы в пододеяльнике, матрас непредсказуемо изогнут, а внутренний голос, надрываясь, визжит, и голова может лопнуть быстрее, чем я…

Кто-нибудь знает, как убить в себе старуху? 

ГЛАВА 2. ПИСК

…Бог – это свободное пространство. 
Бог – есть пустота.
Все существующие предметы – всего лишь грани,
 обозначающие, где заканчивается его тело…
Манекены

В дверях его подъезда стоял суровый, красноглазый парень.

· Позвольте пройти, - попросил Мцкевич, но парень не пошевелился.

· Молодой человек, позвольте мне пройти – повторил Каземир, глядя ему в глаза. 

Парень сунул руки в карманы, облизал пересохшие губы и посмотрел поверх Каземировой головы. Азе обернулся, пытаясь проследить взгляд, и увидел малолетнюю девочку Таню, которая в свою очередь с интересом наблюдала за развитием событий, притаившись в песочнице. Каземир порозовел по причине особенной ранимости души, но от сознания собственного бессилия отошел в сторонку. 

· Вы не можете пытаться помешать мне, - сказал он издалека, - Ведь есть какие-то моральные принципы, права человека, в конце концов. Если вы меня не пропустите, то потом пеняйте только на себя. 

Парень начал насвистывать себе под нос.

· Хулиган, - тихо буркнул Азе и пошел прочь, думая о том, что чем выше становится дерево, чем больше оно стремится к ветру, к небесам – тем глубже в землю, в грязь погружаются, прорастают его корни.

Дом, в котором живёт Азе Мцкевич, находится в левой половине города. Если присутствовать в доме в тот миг, когда на востоке появляется первый свет, можно услышать звук, с которым встает Солнце. Азе Мцкевич от этого звука просыпается, выходит на балкон и встречает очередное утро, стряхивая пепел на головы прохожих. Солнце медленно поднимается и улыбается, здороваясь. Мцкевичу нравится, что Солнце по утрам не слепит глаза, и он ласково щурится, моргает и тихо смеется. Азе живет на вершине башни – на девятом этаже – ни на земле, ни на небе – удалён от мирского и приближен к Божественному, поэтому, уходя на службу, ему приходится преодолеть целых восемьдесят девять ступеней, но все нипочём, когда Солнце светит в спину.  

«Правда, какая уж теперь служба, – старомодно рассуждал Каземир, - Куда ни сунься, всё люди грубые, шумные, жестокосердые идут напролом со свистом и гоготом и топчут других, слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает». 

Азе не любил суеты и шума. Он не хотел никем управлять, но и подчиняться отказывался. Его не угнетало общество Алексия и Ильи – они были вполне самостоятельны и, при этом, слишком слабы и воспитаны, чтобы  каким-либо образом посягать на его свободу. 

С точки зрения педагогики и ректора Каземир являлся никудышным преподавателем, потому что никогда не жалел оценок. «В учебном заведении – студент-господин. Учитель находится в услужении у студента», - совершенно справедливо полагал он и, не стесняясь, говорил об этом вслух на лекциях по философии воздухоплавания. Отличники его занятия не посещали, знали, что и так поставит, а остальным нравилось – Каземир говорил увлекательно. 

Окружающие, как правило, доброжелательно относились к Мцкевичу. Он избегал конфликтов и старался всем симпатизировать. С Алексием он быстро нашёл общий язык, а вот отношения с Ильёй никак не налаживались. Каземир чувствовал какую-то настороженность в его поведении. Это обстоятельство щекотало самолюбие и заставляло Азе идти на различные уловки, чтобы выпытать причину подобного к нему отношения. 

Пока Алексий, а затем и Илья, не поселились у него, некоторое время Каземир жил совсем один. И всё ничего, если бы не зеркало. Когда ночью человек один остаётся перед зеркалом, ему всегда бывает немножко жутко и странно от мысли, что он видит себя. Каземир боялся смотреть на своё дряблое лицо уже пожилого человека с морщинами, с красной натертой полоской от очков на переносице, на свой лоснящийся пористый нос, на волосы, выбивающиеся из ноздрей и ушей, на кустистые грязно-пепельные брови. Мцкевич пытался поддерживать некоторый порядок – остригать особо торчащие волоски, тщательно сбривать сухую, уже стариковскую, белёсую щетину, но от этого, безнадёжно-плоским, застывшим, кукольным становилось его лицо, и всё больше боялся Каземир оставаться наедине с ним. 

У людей, окружающих его, тоже были кукольные лица, но как раз это и нравилось Азе. У него появилась привычка отмечать на лицах окружающих те особенности, которые были свойственны и ему. Каземиру стали близки те, кто имел над правой бровью такую же, как у него крупную родинку или бородавку. Будто бы печать тайного братства. Словно пароль. Мцкевич приглядывался к лицам и, чем больше находил в них признаков ненатуральности, искусственности, чем сильнее человек походил на манекена, тем радостнее становилось у него на душе. Знакомые Каземира отмечали про себя, что у этого милого и незлобивого человека в последнее время появилась какая-то чертовщинка в глазах, какое-то пакостное выражение на лице, какое-то затаённоё ехидство стало звучать во всём, чтобы он не говорил.   

Но со своими жильцами Каземир вёл себя доброжелательно и даже по-отечески. Так, во всяком случае, ему казалось.

Мцкевич остро ощущал отсутствие друзей. В детстве, в юношестве – они окружали его, с годами их становилось всё больше, и всё больше они превращались в знакомых. Каземиру казалось, что друзья – это окружность, описанная возле него – центра, и чем больше их, тем длиннее становится радиус, тем дальше от него – Каземира – они оказываются. 

Единственное существо, которое до сих пор претендовало на роль друга Мцкевича, был его кот – гигантского размера зверь, с колючим взглядом и неожиданно покладистым характером. Его звали Бандероль. 

· Бандероль! – кричал по утрам Каземир, - Пора питаться! – и кот лихо нёсся к миске, довольно рыча.

В это утро звук родился внутри, живот зашевелился, медленно разомкнулись липкие губы – Каземир проснулся. Халат, тапочки, трубка в зубы. Завтрак – стандарт. Затем – пускание колец. Дым густ, как кисель. Зазвонил телефон. Каземир взял трубку, дождавшись третьего звонка. Как в театре. 

· Алё? Доброе утро – было не очень хорошо слышно, шипит, шумит, - Можно мне поговорить с Ильёй? – её голос весело звенел сквозь помехи.

Каземир взглянул в зеркало и заметил, что побледнел. Не может этого быть. 

· Алё! – она засмеялась, - Кто это?

Мцкевич стремительно повесил трубку и отключил телефон. Конечно, ему могло показаться, но.… Ни в чём нельзя быть уверенным, старый стал, память ни к чёрту, мерещится всякое, к тому же прошло уже столько лет, головой ведь не помню, но кровь порой сильнее головы… 

Супруга

· …Маша, Мария, Мари, Машутка, Машенька, Мэри, Машка, Машка, Машка! – кричал, слепо шаря пальцами по подушке, капли пота на лице блестели от света луны, Каземиру снилось, что она рядом, его руки судорожно выворачивались, силясь не то обнять её, не то задушить… Выпученным казалось его лицо – выпучены были не только закрытые глаза, но и щеки, бровные дуги, скулы, складки на выпуклом лбу, подбородок выпуклый дважды и необычайно выпученный нос с жадными ноздрями, глубоко всасывающими её призрачный запах. 

Словно летучая мышь металась по комнате, появлялись и исчезали быстрые тени на лице Каземира…

Маша приехала утром. Она долго стучалась в дверь, Каземир беспокойно провёл ночь. Он тяжело скрипел по половицам и морщился от боли в потрескавшихся губах, пытаясь нащупать ключом отверстие замочной скважины. Свет в подъезде ослепил его, руки непроизвольно дёрнулись к её шее, Маша испуганно отшатнулась и закричала: «Ты что?!». Каземир овладел собой и, не глядя на бывшую жену, глухо спросил: «Зачем приехала?». «Разговор есть», - также глухо ответила Маша и, легко оттолкнув Мцкевича, прошла в квартиру. Азе торопливо закрыл дверь. В квартире дурно пахло, как часто бывает по утрам; смятая в клубок простыня скатилась на пол, кошачья шерсть летала по комнате и медленно оседала на заскорузлый, покрытый пятнами матрас. В другое время Каземир постыдился бы принимать гостей, в особенности – дам, но он ещё не отошёл от сна, да и слишком внезапным было Машино появление. Она по-хозяйски уселась в кресло, брезгливо подобрав ноги и с неодобрением разглядывая беспорядок, устроенный бывшим супругом. 

Каземир зашёл в ванную комнату, суетливо умылся, пригладил волосы и вернулся в комнату, придав лицу сосредоточенное выражение. «Ты уже говорил с ней», - установила Маша, пристально цепляясь за его взгляд. Ты уже говорил с ней? Зрачки вверх и влево, в прошлое, не надо врать, я хочу знать правду. Каземиру были знакомы методы бывшей жены, поэтому он закрыл глаза и решил молчать до-последнего. Маша встала и сильно ударила его по щеке тыльной стороной ладони. Голова Мцкевича дёрнулась, и на коже проявился багровый след, но он только крепче сжал зубы. Маша прошлась по комнате, вернулась на позицию и ударила по зубам. Губа лопнула и по подбородку потекла жидкая бледная кровь. Маша схватила со стола старинный подсвечник и стала наносить удар за ударом по телу Каземира. Через минуту, его колени подогнулись, он упал на пол и заплакал. Маша для порядка ударила лежащего ещё четыре раза. «Да, я говорил с ней», - Каземиру было отчаянно стыдно за свою слабость, но слишком больно била супруга, слишком тяжёлым был подсвечник. «Сволочь, - брезгливо пнула его напоследок Маша, - ещё раз такое повторится – убью, гада». Каземир поднял на неё заплаканные глаза, и ей на секунду стало жаль мужа, она нагнулась, поцеловала его в лоб, ободряюще похлопала по плечу и вышла, оставив одного плакать от досады и непонимания на грязном, покрытом кошачьей шерстью линолеуме. 

Мухи ревности

· Любит, не любит, - Каземир отломил еще два шипа от сердитого зеленого кактусика, уколовши при этом большой палец правой руки. Мцкевич спокойно засунул палец в рот и принялся работать левой.

· Плюнет, поцелует, - кактус становился похожим на самого Каземира, всё тело которого было довольно густо покрыто волосами, за исключением макушки. 

· Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, - зеленое сморщенное тело кактуса обнажалось на глазах. Мцкевичу казалось, что он ощипывает огурец. Теперь, чтобы закончить гадание, ему следовало вырвать кактус из земли. 

· Любит, не любит, любит, не любит, - Каземир отломил последний шип и пораженно прошептал, - любит… 

Дрожащей рукой он плеснул себе в стакан и, быстро выпив, закусил крепко зажатым в руке кактусом. В голове будто бы прояснилось, и Мцкевич, наконец, огляделся. 

Муха ползала по стакану. Остатки еды подсохли за ночь, дурно пахли, стол был завален посудой, Каземир всё равно не стал бы доедать это, но то ли сама муха была неприятна ему, то ли чувство собственного достоинства не давало позволить насекомому питаться тем, что ещё вчера казалось таким вкусным. Каземир прогонял её, но она возвращалась и ползала, потирая лапки, по блюдцам и тарелкам. Мцкевич свернул газету в трубочку, но, побоявшись разбить посуду, пользоваться ей не стал. Он принёс из комнаты флакон дихлофоса и, подкравшись, пустил струю в тарелку. Муха попыталась взлететь, но не смогла и затихла. Азе подождал с минуту, осторожно поднял её за крылышко и выкинул в форточку, ощущая себя Вельзевулом. Муха долго падала, зрение Каземира становилось всё хуже с годами, он не сумел зафиксировать приземление. После утреннего визита, всё тело ныло и не повиновалось. Суставы не гнулись, кровь от ссадин, оставленных подсвечником, проступала сквозь бинты, горела щека, пошатывались передние зубы, маленькие твёрдые костяшки Машеньки разбили не только лицо Каземира, он знал, что вёл себя подло и гнусно, сердце разрывалось от возродившейся нежности к жене, но от этой же нежности Мцкевича тошнило. 

Ему, вдруг, очень захотелось, чтобы всё было, как прежде, чтобы её пушистая верхняя губа щекотала его нижнюю, чтобы вокруг бегали весёлые дети, (сын был похож на него, последний раз он видел сына, когда тому едва ли исполнился год).  Каземир ощутил незнакомую прежде зависть к Илье. Мучительно было думать, что тот, быть может, ежедневно видит, нюхает, трогает его дочь, а Каземира пинают ногами в живот только за то, что он слышал её голос. Да он ведь не говорил с ней, он молчал в трубку… Маша не права, она вынудила Азе сказать неправду. Каземир понял, что, как великомученик, вполне заслуживает причисления к лику святых. Настроение сразу приподнялось, но в дверь постучали. Мцкевич догадался, что Илья вернулся, и тёмная ревность вновь зашевелилась под диафрагмой.

Азедневник

«…Илья не ночевал дома. Усталый и голодный, он позавтракал и попытался уйти, но я загородил дорогу. Мои колени дрожали от бешенства. 

· Куда ты, - спросил я, как можно осторожней, и о, как злобно, распластавшись по стенкам сосудов, захихикала моя душа от радости, когда я увидел, что Илья смутился и даже покраснел. Тут я не сдержался.

· Что ты сделал с ней! – ах, как я был взбешён, орал ему прямо в лицо, - Чтобы не было ног твоих в моём доме! Понял? Тебя устраивает такое положение?

· Какое положение? – недоумённо переспросил он.

· Не вздумай перебивать меня! Я тебе в отцы гожусь! Тебе сколько? Двадцать? (это он сказал мне) Мальчишка! – кажется, я говорил не совсем так, но зависть душила меня, почти ничего не помню. – Почему ты ничего не сказал мне? Приведи её сюда, ну, я прошу тебя, приведи! Хочешь, я встану на колени? Хочешь? Да, говори же, скажи что-нибудь!

Илья начал увиливать, отговариваться, мол, ничего не знаю, да разве меня проведешь. Но несвоевременное возвращение Алексия остудило мой пыл, я бы, пожалуй, даже ударил его, упаси меня от греха, Боже…Мария…».

Ученики безостановочно рисовали круг, и каждый год некоторые из них приходили к учителю и говорили о том, что устали от постоянства. Такие ученики покидали школу. Учитель знал – только тот, кто сможет в течение трех лет чертить круг, каждый раз восхищаясь моментом завершения бесконечности, только тот станет художником. В моменты особого душевного волнения Каземир непроизвольно пытался чертить правильные окружности на всех, попадающихся под руку, обрывках бумаги. Окружности правильными не получались, но это, как раз, и нравилось Мцкевичу – у него сохранялся мотив продолжать это бесполезное, в общем-то, занятие до бесконечности. 

Бандероль не успел отскочить в сторону и был позорно сбит с ног входящим Алексием. Кот возмущенно зашипел, но Алексий не обратил на него ни малейшего внимания. Он уселся в кресло по левую руку от Мцкевича, закурил и поинтересовался:

· Ты не знаешь, Каземир, что произошло с Ильёй до того, как он сюда приехал?

· Кажется, он говорил, что лежал в больнице, - нарочито скучающим тоном ответил Каземир и жестом попросил у Алексия огня. Трубка была уже набита.

· Ну, я знаю, а в чём было дело? – табачный дым тяжело раскатывался по душному воздуху. 

· Могу дать тебе телефон клиники, - предложил Азе, - Позвони, если интересуешься.

· Не может быть! Ты-то откуда знаешь?

· Да так, - уклончиво произнёс Каземир, - Справки кое-какие наводил в своё время.

Алексий недоумевающе, но восхищённо взглянул на Мцкевича и сказал:

· Удивительно! Ну, хорошо, говори.

Abreg as habra

Тучи клубятся, сталкиваются, словно огромные льдины, светло-голубое пространство становится совсем крошечным. Одиноко металось, оторвавшись от других, слабое и испуганное светлое облачко. «Божественная комедия, - думает Каземир, наблюдая за происходящим, - La Divina Comedia. Как похожа итальянская Божественность на русскую Дивность! Дивная картина. Порою, так хочется научиться рисовать». Звучит джаз. Наступает вечер, святой отец зажигает звезды со своей колокольни. Напрасный труд, их свету не пробиться сквозь тучи.

«Посадить дерево, построить дом, вырастить сына… - размышляет Каземир, - Человек – потребитель. Сначала он сажает дерево. Потом срубает дерево и строит дом…».

Жизнь – это то, что начинается с сарафана и заканчивается саваном. Каземир родился в рубашке, несмотря на то, что был отнесён к числу «мамзерим» - незаконнорожденных. Но с годами рубашка всё больше стесняла его движения и причиняла боль. Зажатое тело Каземира ныло от каждого сделанного шага, он уже не мог позволить себе многое из того, чем занимался раньше. «Старик», - называл он себя и жалобно смеялся. Смерть, казалось, совсем рядом, но Азе больше боялся жизни, чем смерти. «Мечи свою молнию, даже в смерть». Абракадабра, но такой подход был ему по душе. Жизнь утомляла его, ни мудрости, ни глупости не хватало в достаточной мере в жизни. Увлечения молодости прошли, дети выросли, дом был построен, и заниматься стало нечем. Из всех благостных человеческих пороков, только курение ещё доставляло ему удовольствие. 

Азе Мцкевич курил большую трубку, выпускал из ноздрей кольца дыма и втягивал их обратно в себя, сложив губы трубочкой. Он был так поглощен этим занятием, что не заметил, как в комнату зашла девушка лет девятнадцати. 

· Здравствуй, папа, - сказала она.

Отцы и дети

То, что полезно и приятно в молодости – вредно  в старости, и наоборот.

Например: спорт. 

Например: неожиданности.

Каземир едва не упал на пол. Тяжело опершись на дверной косяк, он схватился за грудь и скороговоркой просипел: «Дай мне стул, скорее, скорее же». Нида торопливо схватила табуретку и усадила отца. Какое-то время он никак не мог отдышаться и тяжело чахоточно кашлял. Нида молча стояла рядом. Она уже жалела, что пришла. Люди подразделялись на сложных и простых. Простые руководствовались чувствами. Сложные – чем-то иным. Сложные люди имели слишком большой словарный запас, для того, чтобы разумно и осмысленно выразить это загадочное «нечто» словами. Нида относила себя к сложным. Сейчас она не могла вспомнить, о чём хотела поговорить с папой. О чём-то важном. Но папа кашлял, тяжело дышал, и это сбивало ребёнка с толку. 

Каземир прижал пиджак к груди, прокашлялся ещё раз, но теперь уже специально, чтобы проверить реакцию желудка и лёгких на импульс. Всё оказалось в порядке. Теперь можно было поговорить и дать волю изумлению.

· Здравствуй, дочка, - он слабо улыбнулся, - Ты пришла. 

· …не просто так, - продолжила за него Нида, - как же так получилось? Расскажешь?

Мцкевич вздохнул. Ему тяжело было отвечать на такие неопределённые вопросы. Он не понимал, о чём должен говорить, а спросить не решался. В жизни Каземир обращал внимание на опасности, а не на радости. Свой успех он объяснял тем, что всегда мог, вовремя заметив опасность, избежать её. Еще, будучи ребёнком, Каземир никогда не увлекался игрой настолько, чтобы не заметить возвращения родителей. Он успевал вовремя отделиться от братьев и сестёр и сделать вид, что не имеет никакого отношения к их играм. Его отец был человеком справедливым и порол только тех, кого считал виноватым. За сорванные гардины, за прожжённый тюль, за вырезанных из картины неизвестного художника человечков, за разлитую по ковру тушь и за ложь, которую он усматривал в отчаянных попытках детей свалить всю вину на Каземира. Шагая по улицам, Азе тщательно обходил ямы и лужи, избегал пьяных, не ввязывался в драки и предпочитал не подавать руку помощи внезапно упавшим. Ему не хватало ни времени, ни памяти, чтобы обращать внимание на пение птиц, суетящихся в траве муравьёв и на кокетливо подмигивающих ему женщин. Это его и погубило. Маша была главной опасностью на пути, и, отвлёкшись на мелочи, он упустил возможность избежать этой встречи. Осознав, свою ошибку, он разочаровался в себе и опустил руки, отдавшись течению. Отдавшись Маше. Отрёкшись от Каземира Мцкевича. 

В детстве Нида считала отца чрезвычайно воспитанным и вежливым человеком. «Но люди тактичные и вежливые снаружи – внутри, как правило, циничны и хладнокровны», - думала она, став старше. Поэтому ей казалось, что от него можно ожидать самых подлых и бессердечных поступков. Такое отношение к Каземиру приветствовалось её матерью, которую Нида очень любила.

· Илья знает? – спросила она напрямик.

Каземир задумался. Кажется, нет. Хотя, однажды, они с Ильёй говорили об этом. 

· Я слышал, ты собираешься жениться? – спросил его Каземир, - Так ли это, мой мальчик?

· Да не то, чтобы… - помялся он, - но…

· Я был женат, - признался Мцкевич, - и у меня дочь и сын. 

· А где они теперь?  - заинтересованно спросил Илья, но Каземир вдохнул табачный дым и ушёл в свою комнату. Кажется, он не называл имён. Хотя всё ненадёжнее становится память. Всё труднее удерживать дни в памяти. Столько событий сразу. Илья, Мария, Нида.… Такие живые. Настоящие. Всё тело болит. Откуда они? Каземир увидел, что Нида ещё здесь. «Не уходи», - попросил он. «Хорошо, - тревожно пробормотала Нида, - Может, тебе прилечь?». «Нет, нет, нет, - замахал руками Мцкевич, - Ни в коем случае. Я чувствую себя прекрасно! Просто великолепно!». Он широко, натягивая ослабевшие мышцы лица, улыбнулся, отчего и так выпуклые глаза выпучились ещё больше, напряжённые щёки покрылись вмятинами, словно крупными оспинами, по лбу катились крупные капли жёлтого пота. Нида перепугалась, отпрянула, прикрыла ладонью открытый в беззвучном крике – что с тобой папа? – рот. Каземир попытался подняться, но, заметив это, Нида бросилась в коридор, и Мцкевич услышал, как хлопает входная дверь, и долго ещё звенели, покачиваясь, ключи.  

Алексий вошёл без стука:

· Я всё слышал, сожалею, просто был в комнате, не хотел показываться, ещё раз прошу прощения, так это и есть твоя дочь, Каземир? – Алексий неожиданно-сально осклабился, - Такая бойкая. Совсем не в тебя. Ха-ха-ха. Ну, давай руку, отведу тебя в кровать. 

· Это моя дочь, - твёрдо сказал Мцкевич, не шевелясь, - Не тронь мою дочь. 

· А что я сделал? – притворно оскорбился Алексий, - Подумаешь, подсмотрел чуть-чуть. Ну, через щель. А при чём тут Илья, я не уловил, а?

· Идиот, - тихо шепнул Каземир, - Уйди.

Уходя, Алексий попытался со злости пнуть Бандероль, но тот легко увернулся, зашипел и вцепился когтями в его икру. Каземир на табурете визгливо засмеялся. 

Колыбельная

«Я считаю несуществующие яйца, - думает Каземир ночью, когда молодой месяц, заглядывая в окно, запускает зыбкость, как в неокрепшие, так и в перезрелые умы людей, чтобы на следующее утро всё придуманное за ночь казалось не имеющим смысла, - Я считаю несуществующие яйца, а их становится всё больше и больше. И чем больше их становится, тем реальнее они выглядят. Как отличить реальное от несуществующего, слово от мысли, куклу от человека, одного человека от другого?».

Раскинувшееся на кровати тело казалось чужим, самостоятельно лежали руки, ноги онемели, только очертания своей фигуры под свободно накинутым одеялом видел Каземир, словно не на себя, а на незнакомого покойника глядел он. И, чтобы доказать себе, что он совершенно живой, а вовсе не покойник, приходилось усиленно шевелить пальцами ног, растягивая одеяло, покашливать, напрягать попеременно мышцы и громко дышать, вздымая живот. Каземиру казалось, что живой отличается от покойника способностью хотеть. Живые желают жить, питаться, спать, любить и быть любимыми, выбирать и быть избранными, иметь разнообразные, порой ненужные предметы, ходить, смотреть и слышать. Мёртвые ничего не хотят, только, чтобы их не беспокоили. Но этого и живые хотят. Каземир никак не мог понять, чего хочет он. Он привык выполнять чужие желания, рассчитывая, что однажды придёт время и для своих. Но, время пришло, Каземир лежал на кровати и не мог уснуть, потому что и этого ему не хотелось. Когда вообще ни разу в жизни не получаешь того, чего очень хочется, то в конце концов свыкаешься с этой мыслью и постепенно перестаёшь даже понимать, что же тебе нужно. Зато Мцкевич знал, что делать не хочет. Он не хотел умирать, не хотел, умирая, продолжать жить и  не желал думать об этом. От поворотов своих размышлений Каземир ощущал почти физическую боль. Мысли распирали череп, боль обострялась пропорционально росту головы. Мцкевич читал, что в исламе тела грешников попадающих в ад неизмеримо увеличиваются, чтобы неизмеримо увеличить их страдания. Но есть такие вещи, которые, как дым – лезут людям в голову и в глаза независимо от того, нравится им это или нет. Сон не приходил. Каземир учащённо дышал, свесив до пола непослушную затёкшую руку и прикрыв веки, имитируя засыпание. Тихо скрипнула дверь, и Мцкевич почувствовал, как кто-то слегка коснулся его ладони, он приоткрыл правый глаз и успел заметить, как Илья выскользнул из комнаты.

Время одеял наступает в то время, пока где-то солнце встаёт, и уходят люди за …крывай глаза… и там будут улыбаться и тихо трубить слоны…, но это – не для каждого, и Каземир продолжает ворочаться всю ночь, доказывая себе очевидное, его руки не находят себе места, а голова – покоя, и только под утро лёгкое подобие сна снисходит на его утомлённый разум. Но и во сне не находит он облегчения, жирные волосы липнут на белый потный лоб, пальцы ощупывают пустоту – …Маша, Машенька… – из  разбитой губы, прорвавшись, по подушке размазывается кровь. 

Подлец

А ведь Алексий, кажется, подлец.

С этой мыслью Каземир Мцкевич встретил новый день. 

День был в самом разгаре. Мальчик в домашних тапочках бессмысленно выбивал ковёр – слишком слабо. Стаями перелетали по двору с места на место голуби. Свежие утренние экскременты у подъезда говорили об уже свершившемся рейде собаководов. Маленькие дети неторопливо бежали за катившимся мячом. Каземир лениво понаблюдал за происходящим, зевнул, потянулся и снова ссутулился. А ведь Алексий, кажется, подлец. Какие отвратительные манеры. Вульгарный тип. И, при этом, так образован. Как, всё же, часто излишняя образованность приводит человека к граничащим с болезненными потребностям. Бандероль вообще ни при чём. 

Вообще, Каземир побаивался спорить с Извилиным. Он ещё верил в миф о том, что дети идут дальше своих отцов, но детей не любил. Мцкевич знал, что солидный возраст, статус и положение в обществе имеют большую силу, чем интеллект Алексия, бояться нечего, но страшно было проиграть спор, не выдержать натиска аргументов, стыдно было признать свою слабость, неспособность противостоять. Каземир избегал конфликтов. Каземир страшился поражения. Каземир экономно расходовал свои силы. Но, иногда, ему в голову приходила мысль о том – стоит ли жизнь того, чтобы тратить на неё столько сил? Мысль пропадала, забывалась, но всегда возвращалась вновь, и Каземиру казалось, что она постоянно балансирует, как эквилибрист, где-то на самом краю его сознания.

Бессмысленно качается маятник, отсчитывая секунды, но его движения замедляются, а значит и время. Секунды замирают на полуслове, напряженно ожидая другую половину. Каземир что-то фальшиво загнусавил и отправился в ванную. Ванная была заперта изнутри. «Илья, это ты там? Ты долго ещё? – закричал, стуча кулаком в дверь Мцкевич, - Мне бы умыться». «Сейчас! – заглушая визг крана, послышался голос Алексия, - Подожди!».

А ведь Алексий, кажется, подлец…

«Открывай!», - стукнул Каземир ещё раз. Дверь распахнулась. Алексий выглядел, словно только что вынырнул из облака. Бритва в руке на мгновение вспыхнула на солнце, Каземир невольно испугался и настроился на сопротивление. Алексий молча вышел, капая пеной на коврик, и жестом пригласил Каземира занять место. Мцкевич послушался, зашёл, быстро умылся, бочком пробрался мимо подсохшего Извилина и, только добежав до комнаты, крикнул: «Я уже всё!», и увидел, как Алексий вздрогнул, будто бы только что проснувшись. Мцкевич перевёл дух и окинул взглядом комнату. Да, беспорядок. Сегодня никуда не пойду. Сделаю уборку, попою, быть может, зайдёт кто-нибудь или позвонит. Уборка – пусть в себе самой. Путь в себя самого. 

Встреча с Алексием настроила Мцкевича на задиристый лад, кроме того, ему было стыдно за свой испуг. Каземир пощупал подбородок и, неуклюже играя, как обычно происходит со взрослыми, стал изображать, как кулаки бьют по лицу. Он закрывался, вздрагивал, но затем, неожиданно принимал боевую позу и издавал воинственный клич. Его руки двигались так проворно, будто не две их было, а много больше. Словно сам Шива разминался на ковре. 

Шива в брахманизме разрушает мир по частям и вновь воссоздает его. 

Шива в иудаизме – это первый семидневный период траура, сразу после погребения.

Значит ли это, что семь дней требуется Шиве, чтобы воссоздать умершего?

Зарядка наполнила тело Каземира силой, он пощупал бицепс и гордо подумал, что ему хватило бы и трёх. Азе хотел выйти, но столкнулся на пороге с Алексием. 

· Прошу прощения, - очень вежливо сказал Мцкевич.

· Ну что ты, это я виноват! – ответил Извилин.

· Тогда я пошёл? – мило улыбнулся Каземир.

· Постой, - Алексий прищурился, - Я бы хотел поговорить.

· Прямо сейчас? – недовольно замялся Азе, - Ну, говори.

· Я звонил в ту больницу, в которой лежал Илья.

· Да ну? – удивился Каземир, - И что?

· Ты не сможешь уделить мне пять минут?

· Да, конечно, - засуетился Мцкевич, - Проходи.

Алексий, оглянувшись по сторонам, осторожно прикрыл дверь. Они говорили так тихо, что квартира, словно опустела и только, мягко ступая, гулял по линолеуму Бандероль. Как и все коты, он умел подмечать мимолётнейшие движения, смены настроения и тайные желания в интонациях и лицах людей. И Каземир и Алексий выглядели озабоченными, выйдя из комнаты, но, если в озабоченности Мцкевича просвечивали тревога и утомлённость, то в глазах Алексия таилось скрытое удовлетворение. 

· Надо бы с ним помягче, - помолчав, произнес Каземир.

· Надо ли? – многозначительно улыбнулся Алексий, - Только никому ни слова.

Каземир кивнул, продолжая думать о своём, и пожал протянутую руку.

«…а ведь Алексий, кажется, подлец…».

 Точка соприкосновения

«И сказал Господь Бог: вот Адам стал одним из нас, зная добро и зло…». (22) 

Мир кишел движущимися людьми, и только внезапно накинувшаяся на город буря пыталась помешать этому. Но люди упрямо продолжали перемещаться, поднимали воротники, их зонты выворачивал наизнанку ветер. Вытаращенные окна девятиэтажек, слепые от бесконечного дождя, иногда, с грохотом проваливались внутрь, и сквозняк вздымал занавески. Какие-то, быть может, важные для кого-то бумаги вылетали наружу и тут же, смятые струями дождя, пропадали среди луж и грязи. 

Каземир кидал из окна в дождь скомканные бумажные шарики и следил за тем, как непредсказуемо летят они, проталкиваясь сквозь плотные струи воды. Редкие крупные капли залетали внутрь, тепло и сухо было в комнате, темно и скучно – Каземиру. Чтобы развеяться, он рвёт бумагу. Вся тетрадь исписана мелким почерком, Мцкевич рвёт не читая, рвёт и катает, рвёт и кидает. Но вот, он устал и поворачивает листок к слабому уличному свету, пытаясь разобраться в написанном:

«…Величественный и гордый мужчина, становящийся со временем всё более женственным, слабым и страдающим – в результате к тридцати трём годам стал Богом. И, ставши Богом – остановил для себя время. Не то к шестидесяти шести, окончательно превратился бы в женщину. Бог не имеет пола. Нельзя превратиться из мужчины в женщину, не став по пути Богом. И наоборот. Бог – это точка соприкосновения, черта, грань между ними. Брак, слияние, жена-муж – это тоже попытка стать богом, но места хватит только на одного. А, если что и получится – то Бог-обезьяна – Хануман. Ханум – ман. Женщина – мужчина. Инь – ян? Гермафродит? Ребис? Мужчина и женщина в одном  – обезьяна? Или Дьявол – богоподражатель, обезьянобог…?».

Подпирая кулаком подбородок, Каземир размышляет, глядя на кружащихся под многоугольными зонтами мужчин и женщин. Дождь идёт всё сильнее. Мцкевич протягивает ладонь, капли подпрыгивают – ответное рукопожатие. Каземир улыбается, сминает прочитанный листок и кидает его дождю. Ненасытная стая раздирает бумажный комочек ещё в воздухе. 

Не годится обменивать дар небес на материальные блага. Дождь постепенно прекращается, но на стеклах ещё подрагивают мутные пыльные слезы.

Раздаётся телефонный звонок. С некоторых пор Каземир опасается поднимать трубку. Он долго ждёт, но, в конце концов, не выдерживает.

· Алло, Каземир? Привет, это Илья. Я сегодня не приду, не теряйте меня, такой дождь, а я без зонта, остаюсь ночевать здесь, в гостях, ага? Ну, пока, Алексию привет…

Каземир садится на корточки и машинально гладит подбежавшего кота. Теперь звонок в дверь. Одинокая тощая и злая разносчица квитанций. Коммунальные услуги. Жесткие чёрные волосы дыбом, с подбородка капает. Она ничего не говорит, может быть, она не умеет разговаривать. Каземир берёт у неё листок и читает. Холодная вода. Горячая вода. Тёплая вода. Дождевая вода – вон её сколько. Дождевая вода (солёная). Дождевая вода (кислая). «Это что, меню? - интересуется Каземир, но женщины уже нет, - Ни морской, ни слёз…» Металлический вкус неба у Мцкевича во рту. Илья не придёт ночевать. Надо же, именно сегодня. Кажется, он вообще избегает встреч. Наверное, расстроился или обижается. Каземир и сам ещё злился на Илью, но за своё поведение ему уже было стыдно. Пусть возвращается. Но тут Каземир представил, как Илья входит в комнату, здоровается с ним, хитро смотрит в глаза, вспомнил беспомощный разговор с дочкой и скользкую иронию Алексия. Нет, пусть не возвращается. Во всяком случае, пока сам Каземир не придёт в себя.

Мелкие брызги дождя, точно икринки. Город, как лист под брюхатой лягушкой – сдуваются тучи. Истощается аромат озона. Тощее небо – оставшиеся облака складываются огромным скелетом, словно на прозрачное небо всем телом опирается исхудавший Бог. 

Каземир, насвистывая, выходит из подъезда. Суровый красноглазый парень прячется от последних капель под козырьком. Мцкевич делает вид, что не замечает его и, не страшась слякоти, проходит на середину двора. «Люди!», - хочется крикнуть ему, но расплющенные лица, глядящие на него сквозь запотевшие стекла совсем не похожи на человеческие, и видится Каземиру, что не город это, а огромный магазин одежды, в котором совсем не осталось продавцов. 

Довольное солнце греет промокшую землю и Каземира, слившегося вдруг с нею стопами. Сорванные ветром с деревьев листья только теперь с тихим шелестом опускаются на песок. Городские неприхотливые птицы попискивают в своих гнёздах, отряхивая друг другу крылья. Суровый парень жмётся под козырьком.

Аэростат

«На настоящий момент, Каземир Мцкевич – единственный представитель городской интеллигенции, способный преподавать философию воздухоплавания в высших учебных заведениях.  «Если требуется донести что-либо до внимающего, следует не объяснять ему сущность явления, а представить всё в такой форме, чтобы внимающий решил, что дошел до этого самостоятельно», - говорит Каземир Мцкевич, и можно воочию убедиться в том, что эта методика образования имеет значительный успех среди работников системы и отличный результат по показателям успеваемости среди студентов. Для наглядности, Каземир Мцкевич вместе со своими учениками конструирует на занятиях настоящий аэростат. В ближайшее время планируются первые учебные полёты, включающие в себя проведение лекций профессором с воздушного шара на темы: «Философия взлёта», «Философия неустойчивого равновесия в воздухе» и «Философия падения». На лекции записалось уже около четырёх сотен человек, и набор всё ещё продолжается. Стоимость курса лекций определяется индивидуально».

Каземир сложил газету, взглянул на дату выпуска и удовлетворённо улыбнулся. Всё складывается хорошо. Аэростат почти готов. Если бы не домашние конфликты, можно было бы устроить пробный запуск в конце этой недели. Но постоянные травмы навели Мцкевича на мысль, что у него развилось скрытое субдепрессивное состояние, и пока он предпочитал проводить время в доме.  

Но дома было скучно, все разошлись, оставив Каземира в одиночестве, телевизор разноцветно вспыхивал, тихо говорил голос диктора. Азе слушал вполуха. Рассказывали что-то про загадочный порок тысячелетия «миллениум», про международные договоры Раратонги и Тлателолки, про государственную регистрацию рабов в древнем Египте, всё это спутывалось беспорядочным клубком в уме Каземира, но, когда он встряхивал, освобождаясь от наваждения, головой, клубок рассыпался на студенистые части безо всякого труда, и целой оставалась только одна бессмысленная фраза: «Молодец, ухо не закрываешь, когда телевизор работает…». Мцкевич невольно подумал о двадцать пятом кадре. Вот в чём его притягательность, массовый гипноз, атака подсознания, недобросовестная реклама. Надо бы выключить, но так не хочется подниматься, и, вопреки похвале, Каземир затыкает салфетками уши. Гораздо лучше. 

Мцкевич засыпает, облокотившись на бедро, и снится ему, что воздушный шар уносит его всего выше и выше, в те сферы, в которых чувство ритма куда важнее слов и смысла. И песня Каземира живой водою разносится по всем краям мира, оживляя мёртвых и навешивая улыбки на лица живых. Но, чем выше он поднимается, тем сильнее раздувается воздушный шар, скрипит оснастка. И в этом месте лопнула голова Каземира, вылетели скомканные салфетки, а вместе с ней лопнул и воздушный шар.  

ГЛАВА 3. СВИСТ

…Опущены в томленье веки

и сквозь ресницы

блестит угрюмый, тусклый взгляд…

Лучше молчать

Бог чиркнул спичкой. Я, внизу, подняв голову, подумал: «Гроза…», - и поймал языком каплю. Кислая. Раз так – раскрываю зонт. Небо гремит. Я испуганно прячу голову в плечи и прикрываюсь. Капли со свистом разрезают воздух и расплющиваются о зонт. Маленький взрыв. Всё вокруг взрывается. Перехожу на рысь. Война с лилипутами. Бегу, сломя голову. Знакомый карлик на углу просит подаяние.  И ты, Брут? Ни одного лица вокруг – сплошь капюшоны да зонты. Шумит дождь. Ничего не видно, ничего не слышно – как же ориентироваться? Пусть разбирается водитель – сажусь в автобус. Доволен.

Автобус скрипел и с трудом передвигался. Воздух уплотнялся, нагревался и приобретал новый оттенок запаха с каждой остановкой. Передвижение внутри автобуса стало почти невозможным. Мальчик лет четырнадцати поднялся, уступая входящей женщине место. Потолок был низкий и, чтобы стоять, приходилось неестественно скрючиваться. Очень неудобно. Она неприятно засмеялась и села. «Нам, с нашим ростом, не везде уместиться». Мальчик отвернулся, скромно улыбнувшись. Ему было приятно, что взрослые считают его высоким. И женщина, на которую он  вначале смотрел с неудовольствием, теперь казалась ему очень милой. И стоять не так уж утомительно. Однако остальные «скрюченные» так, видимо, не считают. Водитель ругается с одним из них. Я сижу и внимаю.

Водитель:  А-я-гм-пг-пря-о-пы-у.

Пассажир: Почему это вы прямо поедете?! Здесь по маршруту поворот!

Водитель: Я-пп-грх-ку-тста-йу.

Пассажир: При чем тут ваш график? Я на работу опаздываю.

Водитель: Бл-ща-ся-ста-блю-зь.

Пассажир (саркастично): Остановится он! Давай разворачивайся.

Водитель: У-мм-яждр-гы-пс-с-с-жыы.

Пассажир: А я кто, по-вашему? Какой у вас номер? Ага, 10-16. Я буду звонить и жаловаться сами знаете кому.

Водитель: Н-н-ууу-и-звнии.

Не понимаю. «Извини» или «ну и звони»? И, вообще, что за речь? Сколько у нас в стране логопедов? Пора выходить. Вот здесь, пожалуйста. Мм, спасибо, всего доброго. Вот он – её дом. Она машет из окна – заходи. Я закрываю глаза и, не торопясь, в деталях вспоминаю её лицо. Мозг напряжен, глубокое дыхание. Всё, скорее бежать по лестнице, надо проверить. Открывает дверь – такая же – облегчённо опускаю плечи.  Я обнимаю её за талию, и мы вальсируем по коридору. Такая красивая, когда полуприкрытая. Приоткрыты губы, полуприкрыты глаза. Девочка моя. Вот-вот начну вопить. Иначе не сдержусь – хочется напасть на тебя и есть, есть, есть. Мне нечем больше питаться. Но я не воплю и не нападаю –  терплю и, чтобы было легче терпеть, пытаюсь отвлечься на висящие по стенам картинки. Заставляю себя не смотреть на неё, отворачиваюсь, топаю про себя ногами. Стесняюсь, в общем, вопить. Она, кажется, обижается. Прости меня, прости.

· У меня сегодня плохой день. Что-то всё из рук валится, – говорит Нида. 

· Хочешь красного вина? Я купил бутылку, – хлопаю себя по лбу, не мог раньше вспомнить?

· А мне еще весь вечер работать. Или уж завтра утром продолжить, не знаю… - продолжает она, растерянно моргая.

· Правда, фужеры далеко, не хочется доставать. Я думаю, можно из чашек. Ты не против? – я нашёл занятие, намеренно отвлекаю себя сам.

· Пить что-то хочется. А вот есть совсем не хочу. Аппетит пропал. Может быть, я заболела? – она озабочена.

· Я хотел купить ещё шоколад, но был только турецкий. Помнишь, мы его как-то раз брали. Совсем невкусный, – болтаю, что попало. Вот зачем я это сказал?

· Надо поставить градусник. Ты нигде не видел градусник? – она засовывает руку под блузку и проверяет температуру подмышкой. «Отвернись сейчас же, -  судорожно заставляю я себя, кусая губы, и не могу, не могу, - а то ведь не выдержишь и разорвёшься. И вся королевская гвардия, вся королевская рать…».

· В тумбочке, под телевизором, – отвечаю сдавленным от волнения голосом, - …так как насчёт шоколада? Может, сходить поискать?

· Я сегодня видела такого негра, – радуюсь, когда она так улыбается, – Чёрный-пречёрный, как шоколад. Он в автобусе прямо передо мной сидел. И в каждом ухе по серьге. Тридцать семь и четыре. Ну вот, что я говорила?

· Все, я пошел, – больной нужны витамины. Например, в виде бананов.

Это я такая

Мне следовало бы родиться где-нибудь веке в XVIII-ом, в России, в семье дворянского помещика. 

Праздная лень борется во мне с творческим поиском. 

Шансы на победу равны.

Сегодня мне приснилось, как будто бы Ниды – две, и я периодически вижу и разговариваю то с одной, то с другой, но где какая? Я проснулся, и только тогда мне стало страшно.

С самого утра мне захотелось напиться. День опять был пасмурен, тучи слиплись в тёмную бесформенную массу, которая подрагивала и грозилась обрушиться. Я побродил по комнатам, одолеваемый бездельем, достал из бара початую бутылку коньяка и выпил рюмку. Пищевод прогрелся,  день начался. 

Зябко кутаясь в пальто, я выскочил на улицу и понял, что осень закончилась. Мокрый снег неприятно щекотал щёки. Я шел и прибавлял в весе, с каждой опускающейся на меня снежинкой. Идти становилось все тяжелее. На остановке меня встретили крепким рукопожатием и радостной улыбкой. Не помню, кто он такой, где-то знакомились. Я не решился сказать об этом, не хотелось портить ему настроение. И поэтому я тоже улыбался и кивал головой. Нам было по пути. Мы сели в маршрутку друг напротив друга – единственные свободные места. Как его зовут хоть? 

Приятно находиться в обществе хорошо знакомых людей. Я спокойно чувствую себя среди совершенно незнакомых людей, в том же автобусе. Но как мне становится плохо в компании таких малознакомых лиц. Как я бываю напряжен, будучи вынужден поддерживать стандартный разговор о погоде и о делах. Однако молчание несравнимо тяжелее. Хорошо, если он берёт инициативу в свои руки. Я способен поддерживать беседу на любую тему – проверьте, если не доверяете. Гораздо неуютнее станет, если я начну говорить о том, что знаю, до чего дошёл, что придумал. Слишком умный. Всё равно, не поймёте. Разве вам это интересно? Давайте лучше…, что там у вас случилось в четверг? Но, с другой стороны, зачем мне врать? Молчу. Гляжу в окно. Он всё говорит, смеётся, машет руками. Забавный такой. Снаружи дверь пытается открыть старушка в огромных роговых очках. Я помогаю.

«Ой, спасибо, сынок, – говорит она, неуклюже забираясь по ступеням, - А то бабка совсем старая стала, не видит ничего. Тепло здесь, а на улице хо-о-олодно. Замерзла бабка», – она неожиданно, желая очевидно доказать, что говорит правду, положила свою холодную сморщенную ладонь на запястье сидящей рядом девушки. Та вздрогнула – от холода и от неожиданности, натянуто улыбнулась, но не решилась отдернуть руку. «Холодная?!» - довольно заверещала старуха. Девушка незаметно вытерла ладонь о дубленку. Я отвернулся, опустив брови, опасаясь показаться невоспитанным. Неизвестный друг с видимым интересом наблюдает за моими манипуляциями. «Я выхожу сейчас, - говорит он, - Давай я тебе запишу свой новый телефон, а то опять растеряемся». «Давай», - киваю я. Он небрежно вырывает страницу из блокнота и скрипит карандашом. 

«Это «я» такая», - говорю, тыча пальцем в его имя, которое никак не могу разобрать. Почерк ужасный. «Это ты такая», - смеется он. Я тоже смеюсь и думаю, что, пожалуй, так никогда и не узнаю, как его зовут. 

Огромный грузовик медленно везёт на прицепе гусеничный комбайн. За ним также медленно двигается «Аварийная служба», выступая в качестве брони, чтобы предохранить от опасности дорогу, если комбайн вдруг неожиданно скатится и двинется по инерции под уклон.

Ну, всё, пока, до встречи. Созвонимся. Он выходит, я вздыхаю с облегчением и поворачиваюсь к окну. Лучшее время поразмыслить. Однообразная динамика вообще настраивает человека на мысли. Огонь в камине, телевизор на тумбочке, окно…

«Ты красивая, - думаю я, глядя, как автомобили расшвыривают лужи по асфальту и по пешеходам, - а почему это так? Субъективно я мыслю, или так думают все? А если так думаю только я, то почему тогда все думают по-другому? И почему я так думаю? Какие черты так нравятся мне, или это сочетание черт вызывает общий образ красоты? Ты красивая, потому что я тебя такой  вижу, или потому что воспринимаю тебя какими-либо иными органами чувств? Может быть, ты пахнешь как-то особенно, дышишь по иному, или дело в твоем голосе? А может быть, красива только одна из гримас, выполняемая твоим лицом? Может быть, ты красивая только, когда улыбаешься или злишься? Но, неужели, мимика, движение мышцами лица может создать красоту?

 И, кто знает, как ты оцениваешь сама себя? Считаешь ли ты себя красивой? Ведь ты не способна услышать свой запах, почувствовать колебания воздуха, вызванные твоим дыханием, увидеть себя в момент неподдельного гнева или радости – в такие моменты не смотрят в зеркало. Насколько зависит твое восприятие красоты от одежды, которую ты носишь, от того, чем ты занята и где находишься?» … 

· Кто просил на Стадионе? – хрипит водитель. Я вскидываюсь и пробираюсь к выходу. Спасибо, что напомнили. Снег уже лежит тонким слоем и раскисает под ногами. 

«Сегодня занятий не будет», - объявляют нам. Мы, конечно, довольны – но, почему? Разводят руками, пожимают плечами, трясут головою – никто ничего толком и не знает. 

Что ж, позвоню Ниде. Она говорит «алло» по нотам. Ми–до. И сейчас. Ми-до. При-вет. Что делаешь сегодня? 

· Хорошая моя халала, - говорю – Я уже совершил криа в знак скорби по тебе. Моя одежда разорвана. Не нужно ничего объяснять. Просто узнал, как дела. Да нет же, я не обижаюсь. Конечно, позвоню…вечером. Ну, пока.

Сегодня суббота – у иудеев человек должен в этот день прекратить всякое созидание и предоставить всему идти своим путем. Довольно странно, не правда ли?  Бог шесть дней творил, а на седьмой отдыхал – то есть освобождал мир от своего управления. Евреи говорят, что в субботу мир возвращается к Богу, и человек провозглашает, что пользуется лишь дарованной ему на время властью.

Мне же кажется, что в этот день как раз происходит обратное. В этот день Бог отстраняется от земных дел и пускает всё на самотёк. В этот день человек, лишившись опеки Бога, может не удержаться от греха, и потому евреи предпочитают вообще бездействовать, так как любое деяние изменяет мир хоть чуть-чуть, а значит и гармония может быть нарушена. Я начинаю жалеть, что поехал в Университет, что дал свой номер телефона этому типу, что позвонил Ниде. Кажется, у меня начинается очередной приступ. Свет в конце туннеля становится похожим на квадрат вентиляционного отверстия между освещенной ванной и тёмным туалетом. Всё вокруг меня кружится и исчезает.

Яблоко

· Я хотел бы жить один, - сказал я, твёрдо глядя на собравшихся.

· А ещё мне хочется иметь большой белый тяжелый шар, - добавил я.

· К тому же, я хотел бы совершать те поступки, которые мне самому совершать хочется, - продолжил я так же твёрдо.

Все начали собираться.

«Опять за своё», - вот всё, что сумел услышать…

…Ну, вот ещё! Просто голова закружилась, и упал. Да всё в порядке! Каземир вопросительно глядит на Алексия. Что он об этом думает? Алексий играет пальцами и молчит.

· Ты же будущий доктор! – говорит Каземир, - И должен оказать медицинскую помощь. 

Алексий достаёт из кармана яблоко и протягивает мне.

· Это полезно, - наставительно произносит он, - Кушай. Железо. 

· Спасибо, - я растерянно беру фрукт.

· Ты бы не ходил сегодня никуда, - у Мцкевича такой вид, будто бы он и в самом деле беспокоится о моём здоровье, – выглядишь болезненным.

· Посмотрим, - отвечаю я.

· Ну, всё, мне пора, - Алексий уходит.

· Тебе нужен камин, Каземир, - говорю я, - всё равно девятый этаж, трубу на крышу. Хорошо было бы смотреть вечерами на огонь. 

Я знаю, что Мцкевич любит огонь и в то же время боится его. Огонь – запретный плод – символ боли и, в то же время, знания. Знание – боль. Каземир хорошо знает это.

· Ты уж извини, но я тоже пойду, - поднимаюсь с нервным смешком. Мцкевич задумчиво кивает. Его голова занята уже другим. 

Невзирая на общую слабость, я решил прогуляться до дома Ниды пешком. Холодно, но светит солнце, и мамы гуляют с детьми. Впередиидущий ребенок тычет пальцем вверх и кричит:

· Мама, смотри, смотри, небо!

Я уже не помню своих ощущений, когда впервые увидел его, впервые поднял голову. Мама дернула мальчика за руку, не прерывая разговора с подружкой. Она, кажется, так до сих пор и смотрит себе под ноги.

Но вот я и пришёл. Прогулялся, полегчало.

Она не очень-то благодушно настроена. А мне хорошо.

· Хорошо, мне с тобой, Степанида, - вздыхаю я. Она обижается. Что за фамильярность? И вообще…

· Было бы лучше, если бы все оставалось, как есть, - говорит она, - иначе…Я знаю, это может зайти слишком далеко. Я боюсь… 

· Чего? 


· Откуда я знаю, чего? – она капризничает, - Боюсь и все.

· Ну вот, опять, – расстраиваюсь я, - Еще чуть-чуть, и я тоже начну бояться.

· Тебе хорошо, тебе бояться нечего, - Нида вздыхает.

· Откуда ты знаешь? – риторический вопрос, надо ведь что-то сказать.

· Аа, вспомнила! – кричит она. Я вздрагиваю, -  Мне нужно к дантисту, у меня зуб расшатался.

· Боюсь дантистов, - честно признаюсь я.

· Ну вот, а говорил, что ничего не боится!

· Не обманывай, я не говорил этого. 

· Совсем расшатался, может быть мне его самой? – Нида трогает зуб пальцем. 

· Что самой?

· Ну, того…

· Ты что? Больно ведь!

· Дай-ка мне плоскогубцы, - деловым тоном говорит мне она.

· Нет, – я решителен.

· Ну, я тебя прошу, дай мне плоскогубцы. 

· У нас нет плоскогубцев… плоскогубец… как? – кажется, я говорю правду, но не уверен.

· Ну, всё, тогда я на тебя обиделась, – она надувается и отворачивает лицо.

· За что? 

· Просто обиделась.

· Начинается, – на самом деле я напуган, - Пойду выпью чаю. Принести тебе?

· Нет.

· Может, хочешь яблоко? – осеняет меня, - Сегодня Алексий угостил.

· Нет.

· Дай, поцелую в бровь? – подлизываюсь я.

· Не трогай меня!

· Ну ладно, - пожимаю плечами, примирительно улыбаюсь, - сиди здесь, а я пошел на кухню. Если что, только позови…

Кажется, у нее опять разболелась голова от запаха подаренных мною роз.

Но я же не хотел этого. 

Правда.

Животные и растения

Бывает, что всё происходит совсем не так, как предполагаешь. Думаешь, что проснешься пораньше, чтобы никуда не опоздать и, в результате, встаёшь среди ночи и маешься бессонницей до самого утра. И, когда понимаешь, что уже пора уходить, непреодолимый сон вдруг валит тебя с ног. Всё кувырком. 

Я, как аист. Аист, стоящий на одной ноге и выбирающий место, куда бы поставить другую. Постоянное ощущение неустойчивого равновесия. Вроде бы стоишь, но в любой момент может подуть ветер, который вынудит сделать шаг, чтобы не упасть в грязь лицом. А ведь хочется самому выбрать место – потвёрже, да посуше. Ничего нет хуже неопределенности. И вот я стою, пошатываюсь, уворачиваюсь от ветра, нервно щелкаю клювом, уже не обращаю внимания на лягушек  и чувствую, что вот-вот упаду, если не сделаю шаг. Конечно, можно вернуться, занять предыдущую позицию, в ней-то я уверен, но зачем? Уж лучше провалиться по пояс и, в попытках выкарабкаться, окончательно захлебнуться болотной жижей. Где твоя вторая нога, аист? 

Я пригласил ее в театр на вечерний спектакль. Мы заняли лучшие места, и мурашки забегали по телу уже сразу после того, как раздвинулся занавес, обнажив сцену.

· Добрый вечер, добрый вечер и давайте поприветствуем нашего дорогого гостя, - закричал в микрофон белолицый напомаженный конферансье,  – Итак… -  он подрыгал полами фрака, -  Величайший исполнитель всех времен и народов, человек, которого приветствовали греки и раввины, реки и равнины, обладатель призов и наград разнообразнейших фестивалей и конкурсов – Каземир Мцкевич!!! Встречаем!!!

«Невероятно, - подумал я, - Однофамилец?» 

Зал дружно, громко и ритмично забил в ладони. Красный бархатный занавес раздвинулся с тихим шелестом, который, впрочем, никто не услышал, медленно погас свет и на сцене появился он. Вот забулькали самые высокие тоненькие нотки, издаваемые легкими ударами пальцев по правым крайним клавишам рояля. Вступил тихий по-шпионски крадущийся бас и Каземир запел. Люди в зале, затаив дыхание, смотрели на его лицо, на руки, женщины тихо стонали, а мужчины мужественно сжимали губы, вцепившись в подлокотники. 

Каземир пел, и от чрезвычайного напряжения его лицо покрывали прыщи, оттого, что гной, скопившийся в теле за годы одинокой жизни, лез наружу под давлением расширяющейся души. А после концерта гримеры тщательно выдавливали каждый фурункул, и его подбородок, волосатый и двояковыпуклый, как мужская мошонка, нервно подрагивал.

Одна фантазия. Обо всём расспросить у Каземира. Хотя, надо ли? Я не верю тому, что вижу. И Нида не верит мне. Алексий смеётся надо мной. Каземир, вообще, обращается с нами, как с куклами. Что же творится? 

Мы выходим на улицу и, не торопясь, прогуливаемся. Как будто бы прогуливаем друг друга. Стыдно смотреть в глаза. Альпинистские кошки царапают сердце. А каково ей? Сразу с двух сторон?

· Устала идти, ноги уже болят, - хныкает Нида. Мимо, дыша со свистом,  ковыляет одноногий, тяжело опираясь на костыль.

Я смотрю на неё и думаю, что, если однажды всё кончится, я стану выходить из дома только по ночам. Чем дальше она отодвигается, тем безжалостней опаляет меня солнце. Сухими прозрачными пленками отделяется кожа. Когда солнце рядом – оно большое, красно-оранжевое, мягкое, ласковое и… отдаляющееся. Либо вниз – за горизонт, либо вверх – к зениту. И, когда наступает полдень – солнце слепит глаза, отравляет душу, опаляет тело и опрокидывает навзничь. Некуда укрыться. Я – растение. Тянусь к свету всеми своими семяпочками и шишкоягодами, чтобы благодарно засохнуть от нестерпимого жара. 

· Может быть, зайдем куда-нибудь, выпьем красного вина? – предлагаю я.

· Нуу, не знаааю… - тянет она. Значит зайдем.

· Только у меня мало времени, - предупреждает заранее. 

Ближайшая кулинария. Не самое подходящее место, но… У прилавка бедно одетая бабулька жалобным голосом просит дать что-нибудь поесть и протягивает горсточку мелочи. Продавщица недовольно отрезает ей кусок хлеба. Бабулька благодарно: «…дай Бог тебе здоровья…», - кланяется. Какое к чертям красное вино, пойдем отсюда.

Провожаю её до подъезда. Лёгкий чмок. Смотрю, как она открывает дверь. Холодно, холодно мне. Ну, пока.

Лазейка

Любовь – это отношение к другому человеку, как к самому себе. Любовь невозможно объяснить, так же, как невозможно объяснить самого себя.

Чем больше камень на сердце, тем глубже оно проваливается в живот.

Даже самый луженый желудок не может переваривать камни.

Непереносимо тяжело делать довольный вид. А как иначе? Иначе – сразу, а так – хоть немного дольше. Нехорошо обманываться. Нехорошо быть обманутым Богом. Всё, казалось бы, понятно, но нет, берёшь вину на себя и делаешь, пытаешься сделать шаг навстречу, ощупывая пальцами холодную поверхность стекла. Должна быть лазейка. Надежда вообще не умирает. Она расщепляется. Каждое неосторожное слово разбивает её. Надежда крохотными искрами мелькает в душе и не позволяет сдаваться, даже, когда сердце начинает кровоточить. Отвратительная старуха кричит внутри, и от воя её хочется плакать и издеваться над миром. Хочется боли, страшной боли, которая притупит внимание, остановит сердце и проглотит мысли. Хочется отупеть, остановить взгляд и отправиться пешком в степь, чтобы Солнце появлялось и падало, появлялось и падало, а ты всё шёл и шёл, пока не упал бы сам. И тогда, быть может, горячий песок принял бы тебя, погрузил бы в зыбучую пучину, и никто никогда не нашёл бы твоё исхудавшее тело, объеденное мышами и с выклеванным левым глазом где-нибудь у дороги. И твоё лицо не стали бы осквернять брезгливым прикосновением сапога – падаль. Просто уйти под землю и позволить цветам расти изо рта и ушей. Но пока я сжимаю челюсти до скрипа. Крошатся зубы. И при этом делаю довольный вид. Либо молчу, либо говорю очень невнятно, заикаюсь, не разжимая челюстей. Был бы Скарлетт, унесло бы ветром. Ветхая одежда ломается от каждого дуновения. Обнажается сырое мясо. Обломки плавно, кружась, как перья, опадают с тихим шёпотом. Что потом? Когда-нибудь надо открыть рот – хотя бы для того, чтобы сделать вздох. Да и цветам расти будет проще. Ворота к Солнцу слишком узки, нельзя пройти, не содрав с себя кожу. Лишь бы был ветер. Ветер приносит перемены. Но страшно предопределять их, стыдно включать вентилятор, скучно стоять в углу. А ветра всё нет – холодно, тепло, жарко, дождь, снег, град, а ветра нет. Есть веер. Мысли реют, мне не угнаться, не то, чтобы остановить. Матрос с веером – этого недостаточно для того, чтобы паруса надулись, и корабль встал на курс. Он-то и при попутном ветре еле справляется с управлением. Продукты заканчиваются, но ветра всё нет. Пресная вода тоже на исходе, противно трогать языком нёбо, сухие и твердые комочки слюны, как противорвотные леденцы. Ни к чему, просто нечем. Понуро прижав подбородок к груди, я иду по улице и не вижу людей, не слышу сигналов машин. Прохожие в маечках, а я всё кутаюсь в пальто. Озноб, озяб, трясёт всего. 

Каземир весь день не отходит от меня ни на шаг. Я вижу на его лице печать мучительного беспокойства – он вздыхает, иногда прокашливается, словно собирается сказать что-то важное. Постоянный кашель под ухом. Вот радости-то. 

· Что такое? – не выдерживаю я. Каземир молчит и прячет глаза. Я раскрываю книгу и делаю вид, что читаю. Мцкевич опять начинает кашлять, но приглушает звук, прикрыв рот кулаком.

· Может быть, тебе сходить к врачу? - бесстрастно говорю я, не отрывая взгляда от страницы, - А вдруг туберкулез?

«Нет-нет-нет», - машет руками Каземир и шумно сопит.

· Ну, говори, чего уж там, - я закрываю книгу и сажусь, уперев руки в бока. 

· Никому не расскажешь? – покорно просит он и умоляюще вытягивает руки.

Я принимаю утомленный вид. Само собой. Пой сколько угодно, мне-то что. Да и другим. Наоборот, скажут – талант. Чего стесняться-то. 

Каземир мелко дрожит. Я впервые понимаю, что он стар, очень стар, совсем старик. Я беру его на руки и несу в кровать. Он не противится и доверчиво прижимается к груди. Когда я укладываю его, то вижу, что на морщинистой щеке остаётся отпечаток пуговицы. 

Мартовский кот

Зимой люди дымятся. Весной – покрываются пылью.

Подпотолочные существа визгливо кричали. Я не мог ничего разобрать, но, судя по тому, что в языке отсутствовали согласные звуки, их наверняка можно было отнести к классу млекопитающих. Обо мне они, видимо, знают больше. Одно из подпотолочных оторвалось и больно шлёпнулось на пол. Я проснулся от звука. Снаружи выл ветер, не макушки деревьев, а оконная рама, казалось, покачивается. Пыль проносилась сквозь щели, отчего сжимало грудь, и комком подступал мучительный кашель. Ветер здесь редкость, «…слушай ветер, иногда он сможет дать тебе совет…». Я помню. Прислушиваюсь. «Ууу», - гудит ветер. Я сегодня не полиглот. Никого не понимаю. И понимаю это. Я зеваю, и пыль набивается в рот. Будь здоров. И ещё раз. Всё, проснулся. Подать руку даме лежащей рядом. А её и нет. Что ж, обойдёмся без излишней вежливости. Дверь приоткрывается, и на пороге показывается Бандероль. Ну, заходи же, чего встал, только не ори, не март. Чем он питается? Не кот, а сарделька. Фу. Ну, хватит, давай отсюда. Иди, иди, бандерлог. Бандероль обиженно надувается (куда уж больше?) и, презрительно вздёрнув хвост, медленно уходит. Король. Мне становится стыдно за грубость. Извини меня. –те. Виноват. 

У Каземира отсутствует художественный вкус. Вчера он купил на рынке некое войлочное произведение искусства и повесил его в моей комнате. Стою, разглядываю. Невозможно понять, зачем? Вот мы говорим всё время – национальный колорит, больше национального колорита. А ведь Европа принимает всё это за чистую монету. Аборигены, торгующие украшениями из слоновой кости. Грубо, примитивно, но ведь экзотика, ручная работа, ах, ох, какие умельцы, им бы стамеску, они бы ого-го, ещё и не того наворотили. Никому нет дела до того, что на каждом браслете стоит штамп государственного стандарта Замбези. И заводы в Замбези гудят, как уставшие слоны. Мертвые слоны. Иногда, эбонит. Как там мой слон? Я принимаю решение наведаться в зоопарк. Не сегодня, конечно. Проходя сквозь дверной проём, я больно стукнулся коленом о косяк и потому прыгал до кухни на одной ноге. 

· О, ты ещё не ушёл? – Каземир мыл посуду. Со стороны, наверное, казалось, что я собираюсь пнуть его – покачивалась моя ушибленная нога. Каземир разговаривал отвернувшись.  

· Выпить хочешь? – старый алкоголик, конечно, хочу. Да, и поговорить надо. Каземир наливает и произносит тост:

· За то, чтобы между нами не было бровей.

Что ж, я не против, если правильно понимаю, что хочешь этим сказать. Тихо глотаем. Всё время тихо глотаем. Медленно тянется время. Каземир решается нарушить тишину.

· Представь, что она сейчас совсем с другим совсем другим занята, - к чему это он? Кажется, догадываюсь.

· Нет, я не могу такого представить. Я не могу, - стараюсь выглядеть пьяным. Очень просто.

· Попробуй, попытайся, - настаивает он.

Я тоже упираюсь:

· Пробовал, я не могу, как ни стараюсь.

· Тебе просто нужно преодолеть внутренний барьер, - Каземир не сдаётся, вот пристал, -  Ну, давай, старайся.

· Да, я почти представил, - притворяюсь я, - …нет, не могу. Я…я вообще не знаю, о чем ты говоришь. Да и зачем? Правда? Зачем ты заставляешь меня делать это? Что тебе надо?

· Ты сам хотел представить, что она… ну, как сказать… 

· Я не могу этого сделать, потому что она не может… - я опять начал нервничать, - Я не имею на нее никаких прав, я и видел-то её всего несколько раз. Какая мне разница, чем она занята? А, вообще, откуда ты знаешь?

· Но ты ведь… - многозначительно говорит Каземир.

· Да, к несчастью я, - послушно соглашаюсь. Опускаю голову. Бандероль укоризненно глядит на меня из-под стола.

Отражения

Ты кричала во сне. Твое тело конвульсивно изгибалось, и зрачки метались под кожицей век. Крик разбудил меня на другом конце города, я вскочил и начал ходить по комнате кругами. Я размахивал руками и бормотал, ну и что, ну и что?

И ведь только кажется, что снег за окном – это весна, это апрель, весна не снаружи, она отдаётся болью в рёбрах, шумит, дрожит, шевелится, грозясь выбраться. И влажный клевер проклёвывается на темени, он чувствует приближение тепла и солнца лучше, чем я. Ему можно доверять. И я верю.

Одно лишь беспорядочное склеивание обломков сна в памяти при помощи логики да интеллекта. Напрасно стараешься. Ну, давай, давай (тон издевательский). Ничего не помню, только её крик в ушах. Что-то случилось? Случится? Ухватив что-то светлое во время сна, как и в процессе творчества, мы стремимся вынырнуть и показать этот свет солнцу, лишая себя возможности тихо опуститься на дно. Но я должен вспомнить. 

Человек привык видеть себя в зеркале наоборот. Чем кривее его лицо, тем более непривычным, некрасивым, ассиметричным кажется оно ему на фотографии, и тем больше времени человек проводит перед зеркалом, в стараниях восстановить симметрию. Ужимки и прыжки. Разглядываю своё кривляющееся отражение и сон возвращается.

Она заходит и сразу говорит: «Ага, ты попался!». Я пытаюсь отвернуться от неё, спрятать глаза, но лицо повсюду. Лицо, вместо головы. «Я попался! Я был в туалете. Нет! Я не стоял на балконе! Я был там! Да!», - нервно дёргаю плечами. Она кричит: «Почему ты кричишь?! Не разговаривай со мной так. Не кричи на меня (затыкает уши), уйди!». Я кручусь на месте, не могу и шага в сторону сделать: «Уйди! Ты кричишь, кричишь. Я ухожу, пойми это. Я не могу больше жить здесь. Прощай, милая моя. Я ухожу». «Куда ты?», - она уже испугана. «Я не был на балконе. Все напрасно. К чему разговоры?», - возле меня кружатся приглушенные рыдания. Я ухожу. Хлопает дверь. «Ушел», - грустно говорит она, и тут я понимаю, что остался, остался, раз продолжаю видеть и слышать её. Тогда она поворачивается и смотрит на меня совсем по-другому. А я смотрю в зеркало…

Ил иллюзий

В ребенке уже заложены корни иллюзий – его душа и разум чисты, как прозрачно-зелёная гладь илистого озера до тех пор, пока неосторожная крупная рыба, взмахнув хвостом, не поднимет ил на поверхность.

Я стал стариком, перепрыгнув пору юности. Слишком велика и поспешна рыба моего озера. Иллюзии переполняют мою бедную голову, а рыба, до сих пор плавающая на поверхности, приветливо машет мне хвостом. Рыба – и внутри и снаружи, она игриво плещется в моём озере, оранжевая чешуя вспыхивает в лучах солнца, и мне нравится, как по моей коже от её движений разбегается рябь, а когда она выпрыгивает из воды, весь водоём сотрясается от страха, что у рыбы вырастут крылья и она никогда больше не вернётся. Но рыба падает, больно бьёт хвостом по поверхности, а озеро слишком обрадовано возвращением, чтобы обращать внимание на боль. Илистые иллюзии клубятся облаками, не позволяя случайному прохожему увидеть дно. Одна рыба знает, какое оно – дно.

Меня беспокоят внутренности головы.

И кажется вдруг, что давно перестал испытывать реальные чувства. Я разбираю их по косточкам, обосновываю, описываю и теряю. Я даже перестал понимать, кто из нас более реален – человек, чью психику я описываю, или человек, который этой психикой обладает.

Я – это всегда «я» в клетке.

За решёткой всё время бывает страшно слушать, как кто-то другой высказывает мои самые сокровенные чувства и мысли, о которых самому говорить довольно стыдно. Противоречивые чувства охватывают меня – с одной стороны, хочется врезать наглецу по лживым губам, чтобы не смел, а с другой – понимаешь, что бить надо себя, себя в первую очередь, никто так не заслуживает порки, как ты. И встать в угол. После порки кулаками не машут. 

Забыть…

Отвращение и восхищение находятся поблизости.

Начинаешь испытывать чувство вины за самого себя, когда поют птицы, ласково греет солнышко, а ты понимаешь – что-то не так, чего-то здесь не хватает. И, думая об ответственности каждого человека за равновесие чаш весов Добра и Зла, винишь во всём себя. Я что-то сделал не так. Я что-то сделал не так? Одной умной головы не хватает, чтобы исправить или, хотя бы, выявить ошибку. Надо верить во что-то ещё, в необозримое, в большее, чем голова, а голова шепчет мне: «Нельзя, никому, никогда, только я права, я – голова, я – главная и я – решшшаю…». «Ум должен быть, как зеркало – всё воспринимать и ничего не удерживать, - отвечаю я, - Можно ли доверять пустоте, если ты – ум? А, если нет, то с какой стати я должен тебе верить?».  И тут я думаю головой, что не могу думать не головой, и все мои доводы выдуманы ею. И за то, что мой рот ещё открывается, я должен быть благодарен ей. Зачем спорить? Да и с кем? 

«Хочешь, – вкрадчиво предлагает мне голова, - перестать думать? Перестать вспоминать о тех днях, когда, искусанное одеяло душило тебя во сне из чувства мести, когда осколки бутылочных стёкол впивались в твои глаза, которые не могли выдавить ни одной капли человеческих слёз, перестать думать о надвигающемся и непреодолимо-обыденном будущем, наполненном домашними тапочками, или о старческом одиночестве в настоящем? А, может быть, ты хочешь перестать вспоминать о радости прикосновения к поверхности счастья, когда волны музыки пронизывают тебя, проникают в живот и приподнимают над землей, и хочется бесконечно долго продолжать высасывать из её губ необычайные ноты, обволакивающие твоё тело? Или ты хочешь совладать с той болью, которая красно вспыхивает каждый раз, когда она отталкивает тебя, зажмурившись, словно на какое-то мгновение спутав с кем-то. «Я что-то сделал не так?» Ты прекрасно знаешь, что. Ты заставил её вспомнить. Хочешь забыть, а? - голова смеётся, - Я могу устроить». «Что тебе нужно взамен?», - от волнения хрипло спрашиваю я. «Кусочек уха, - отвечает голова, - всего лишь маленький кусочек твоего уха, не глаз и не нос и даже не целое, а всего лишь кусочек. Скажем, сантиметр на сантиметр. Ухо можешь выбрать сам. Это совсем не заметно, я уверена, что с рваным ухом и пустой головой тебе больше повезёт в жизни. Только сделать это должен ты сам». «Что сделать?». «Операцию обрезания. Так ты согласен? Скальпелем удобней. Я точно помню, что он у Каземира в аптечке, третий слева». «Вот этот?». «Да, бери». Стою перед зеркалом со скальпелем в руке и натягиваю мочку уха. Один взмах и нет – голове. Как же потом смотреть себе в глаза? Отрезанное ухо всегда будет напоминать о постыдной договорённости. Просто трушу, никак не могу испортить себя. Боюсь навредить себе сам. Кровь впитается в одежду. Снять с себя всё. Голый, с ножом, перед зеркалом, не увидел бы кто… Готов. Зажмуриваюсь, вновь натягиваю мочку, кажется, сейчас оторву, скальпель ни к чему, широкий размах и… тёплые влажные руки. Кровь бежит по скуле. Промахнулся. «Не вышло», - огорчённо констатирует голова. Иду искать пластырь. Я почему-то доволен исходом, так должно быть чувствует себя неожиданно спасённый самоубийца.

Чудовище

Я всегда пережёвываю то, что кладут мне в рот, но часть пережёванного я глотаю, а часть – выплёвываю.  Все мои фантазии – это плевки полупережёванной пищей. Но я не зачёрпываю пищу самостоятельно, я не беру ложку в руки, я жду. Что же будет, когда некому станет кормить меня?

Моими фантазиями желторотые скворцы кормят своих птенцов. С трудом ковыляющие внутри гнезда облезло-синие птенцы учатся петь хором. Басы, тенора, альты, сопрано. Хор одержимых ветеранов. A capella. Руководит сизобородый старый скворец. Распеваемся. Му-у-мо-о… Когда мычит целый хор, каждая сопрано кажется коровой. Мычим все вместе. Му-у-мо-о-ма-а-мэ-э-ми-и-и. На счёт три. «Э» - поправьте. С нами, и - … Му-мо-ма-мэ-ми. Не кричать. А стон ваш где? Живот, ягодицы работают. Стоп. Ля-бемоль дайте. Отсюда пошли. И. Дальше. Длиннее. Ухо закрой. Слушай себя. Ещё одну. Выше. Му-мо-ма… А теперь альты-басы спойте мне, пожалуйста: «Ми-и-а-а-ми-и-а-а-ми-и-а-а-а». Зацепить резонатор. Так. Стоп, теперь одни басы. А нижние ноты, кто будет петь? Грудной, а не головной резонатор включайте. Не стесняйся, пой! Смотрите, вы делаете вот так, заваливаетесь. У вас «и» не та, слышите? Зевок, внутри горячая картошка, круглее звук. Ми-и-а-а-а. Вот ты поёшь «и», а я вижу, что у тебя зубы к зубам прилипли, не бойся, открывай рот. Объём всё равно оставить. Готовьтесь. Оставили, оставили. Поём. Ауфтакт. Слушайте её. Это невысоко. Можешь. Чуть-чуть темп сдвинем. Пошли. Вниз. Согласные. Зевок. Вдох. Не кричать. Ми-и-а-а-ми-и-а-а-а. Стоп. Хорошо. Заново.

Зеваю. Сколько можно слушать их? Встаю, замечая обрывок своего отражения в зеркале. Чтобы перестать выискивать в себе недостатки, недочёты, можно начать с того, что в помещении, в котором обитаешь, повесить вместо зеркала свой портрет. Зачем зеркало, если есть портрет? Ведь, главное – не забыть, как выглядишь, а не изучать каждый новый прыщик и с пессимистичной скрупулезностью подсчитывать морщинки, появившиеся за ночь на лице, не думая о том, что с каждым последующим взглядом стареешь всё больше….   Недоверчиво разглядываю свою пятипалую ладонь. Куклы должны быть с четырьмя пальцами. Откуда ещё один? Ещё одно утро. На один день ближе, на один – дальше. Испытываешь радость от осознания того, что знал всегда. Я всегда заранее предупреждён о неминуемом наступлении утра, но не всегда оно действительно радует меня. Скорее – вечер, сумеречное помрачение сознания, тени приближающейся ночи, жёлтая тусклая Луна. Люди разбиваются на стаи, но встречаются и одиночки. Сумерки – смертельно опасное время для толпы. Почти каждый предпочитает не высовывать из дому носа. Время отдыха для одних и пространство сотворения для других. Для меня. И как тут не позволять себе кричать, когда кричать хочется, целовать, когда хочется целоваться, ругаться, когда больше не можешь держать всё в себе. Хочется уметь вести себя непринужденно и правильно – так ведет себя культурный от природы человек… «Она у тебя какая-то искусственная», - сказал кто-то. Да, и я тоже искусственный, мы и есть искусство. Оно  - искусство – виновато во всём, в оторванности от реальности, в ненатуральности, в превращении нас, живых людей, в безвольных марионеток – четырёхпалые куклы. И способность к выдумке, то, что казалось мне порой необычайным даром небес, на деле – поселившееся во мне чудовище, становящееся всё сильнее и агрессивнее, это – Соловей-разбойник, его свист раздирает, расчленяет меня, но я уже устал оказывать ему сопротивление, и я отказываюсь от борьбы, я отказываюсь от себя…

ГЛАВА 4. ШОРОХ

…Мне так хочется целовать тебя в пах-

нущую солнечными лучами бровь

в ложбинку, делящую твой кончик носа и

продолжать до тех самых пор, пока

я не выясню твой настоящий цвет волос…

Каприз… значит?

Нида проснулась оттого, что звонил телефон.  Она выбралась из кровати, взяла трубку и подумала, что опять встала с левой ноги. Гудок в трубке навел на мысль, что звонок приснился. Бывали дни, когда с самого утра ей становилось понятно, что день не будет удачным. Иногда это зависело от того, был ли у нее вечер в предыдущий день. А иногда, от того, чем ознаменовалось новое утро. Знаки вообще играли для неё важную роль. Любая неприятность, случающаяся с ней, давала повод для того, чтобы просидеть весь вечер, перебирая в уме возможные толкования каждого жеста, слова, предложения, сказанного ею или кем-то другим накануне. Во всём, что происходило с окружающими её людьми, она видела знамения для себя.  В уме, она вычерчивала совершенно немыслимые конструкции причинно-следственных связей тех ужасных несчастий, которые, как ей казалось, творились вокруг и были  вызваны совершенными ею проступками, которые, как она была уверена, неминуемо на ней же должны были отразиться. Поэтому, к примеру, почувствовав, что с утра у неё занемели ноги, она сначала пугалась, затем приходила к выводу, что вот оно – возмездие, после – фантазировала по поводу своего парализованного будущего и, наконец, вставала. Будущее было наиболее привлекательной и, в то же время, пугающей темой для размышлений. Вот почему, как правило, она первоначально придумывала позитивный вариант, и несколько дней (иногда только один день) возмездие свыше казалось ей наиотдаленнейшей из возможностей. Обстоятельства благоволили к ней, и всё вокруг – каждый человек или предмет – излучало свет. Но затем, она изобретала другой – негативный, в котором всё было напрасно, невозможно, непереносимо, и впереди не было ничего, кроме пустоты и мрака. Она называла это превращением сказки в реальность. Естественная эйфория сменялась нервозной, несколько истеричной капризностью. Она колко и желчно шутила, громко вульгарно смеялась, заигрывала с окружающими её особями мужского пола, пила, курила, требовала исполнения всех своих мимолетных желаний и зло огрызалась, нервно искривляя свой красивый рот, если этого не происходило, а, возвратившись домой, сворачивалась клубочком в кровати и на следующее утро казалось, что ей стыдно, но сама она не была в этом уверена. «Может быть, просто устала?» Ей было хорошо, когда ей было плохо. Ей было плохо, когда ей было хорошо. Она сама не могла разобраться в этом. Когда сказка всё же, несмотря ни на что, становилась реальностью, она принимала её, но ждала завершения каждую секунду, так как считала, что не может так быть – всё и всегда хорошо. Здесь какой-то подвох. Чем лучше сейчас, тем хуже будет потом. Поэтому нужно теперь всё испортить, и, тем самым, подготовиться к худшим временам без потрясений, самостоятельно подтверждая правило о полнейшей гармонии хорошего и плохого во всём. Уже опасаясь ориентироваться и опираться на своё мнение, она стала внимательнее прислушиваться к тому, что произносят другие. Под другими имелись в виду не друзья и знакомые, а общая масса. Мнение массы было единым, к нему легче было присоединиться, нежели к мнению друзей, каждый из которых думал по-своему. «Вот, все уже ходят в весенних курточках, а я всё в дубленке». «Я хрупкая, я боюсь, что все говорят – скоро землетрясение». «Я так и знала, все говорили, что меня сглазят». «Вот почему-то все знали, а я нет, как всегда!». Так и сейчас Нида подумала: «Все, наверное, спят ещё, а я подскочила ни свет ни заря». Жизнь казалась ей спиралью. Она считала, что случившееся однажды неминуемо повторится вновь, нельзя избежать этого. Она действовала, как американский суд – решение принималось в соответствии с уже имеющимися подобными прецедентами. Поэтому сейчас она – прежде чем действовать – мучительно напрягла память, пытаясь вспомнить, что происходило в дни, начинавшиеся в точности также, как сегодняшний. Закономерность жизни иногда пугала её, но так было проще. Так, она чувствовала упорядоченность. Она укладывала события в схемы и уже по этим схемам действовала. Её сердило и раздражало, когда окружающие вели себя не так, как это было установлено в трафарете, так как терялась сама – мироздание рушилось и система, исправно работающая много лет, вдруг выходила из строя. Признать, что ошибка в системе, значило отказаться от всех своих правил, комплексов, привычек, манер, надо, не надо, нельзя, не могу, не хочу, не буду. И вместе с тем, порой Нида вела себя крайне беспечно и неосторожно. Но даже в самой этой беспечности было что-то ненатуральное, неестественное.  Словно – роль. Она подошла к окну – за окном прогремел трамвай. Семь часов семнадцать минут. Кошка спит на подоконнике. Нида одевается (…просто красавица…хороша чертовка! – прыгает отражение) и выходит, гремя ключами из квартиры. 

Первый брелок был колокольчиком – погремушкой, которую хозяин привязывал к своему ключу, чтобы услышать звон, если он внезапно выпадет из кармана, или, если его вытащит вор. А сейчас им может стать и камень и открывашка – однако мы, неосознанно нуждаясь в утерянной функции, носим ключи могучей связкой, которая звенит не хуже колокольчика. Нида остановилась и потрясла связкой. Понравилось, побежала дальше. 

На первом этаже она вспомнила и неожиданно для самой себя остановилась. Было уже светло, но на небе ещё виднелась Луна. Тоненький, обгрызенный звездами за ночь серпик. Точно такой же день был несколько месяцев назад. Прецедент имелся.

Несмотря на телефонный звонок и не ту ногу, в тот раз она ещё неплохо чувствовала себя днём. Но к вечеру мир плавно поплыл, звуки перемешались, домашние озабоченно ругались, что она ведёт нездоровый образ жизни, питается не по графику, не носит шарф и возвращается домой среди ночи. 

Такая болезнь не связана с болью – ничего не болит, просто неприятно, и как-то даже противно. В тот раз вечером к ней пришла и села на кровать мама. В тот раз она рассказала ей всё о них, и мама радовалась, а потом, вдруг, откуда ни возьмись, за спиной у Ильи появился почти забытый отец, и всё завертелось, аж в глазах мелькает. Лишь бы не узнал раньше времени. Потому что, кто знает, каким всё станет после этого? 

Вот тогда было такое же в точности утро. Что-то случится и сегодня. Но Нида только решительней вскинула голову и выскочила на улицу. Утро пахло так, как и должно пахнуть утро – травой и пылью. 

Спят

…И только кажется, что все спят. Вот, над нашей кроватью пролетает дрожащая тень. Мышь летучая или приснилось что? Вот комар звенит под самым ухом. Ну же, комар, тише, она спит. Слышишь, как тихо дышит? Да перестань жужжать. Она ведь тихо-тихо, тебя тише. Коленочки мои славные. Мои длинные пальчики. Хоть насмотреться на тебя вдоволь. А ты отвернись, насекомое. Последняя капля, выкатывающаяся из крана – «кккап-кккат». Капкан. Жду. Пять, десять минут. Снова – «кккап-ккккат». Последняя? И время теперь течёт по-другому, по капельному. Время не торопится. Капнет и ждёт, и снова капнет. Оно обволакивает меня изнутри, и каждая капля надувается и лопается жидким пузырьком между моих губ. Ты спишь? Привет – хлопком взрывается очередная секунда. Распузырилось. То. Ну, что мне с тобой делать? Кажется, что все спят, и должно быть тихо, но зудит комар, со свистом летают тени, капает вода, ты дышишь. Дышишь, и тихо лопаются пузыри – один за другим. Ночная оратория. Уфф – дышишь, зжзжз – жужжит кровопийца, кап-кат – вода не держится, до, ля, соль, фа, пуххх – взрываются шары. Минус кол времени. Продолжаем занятия. Чему ты научила меня сегодня? Помню, помню. Да, хорошо, я больше не буду. Прости, что был, что был, прости. Просто так – цветы. Я тебя… веришь? Ничего не нужно больше. Спи, спокойной ночи. Я подоткну тебе плед. Останешься здесь? Ну и правильно. Тогда я тоже хочу спать. Не могу больше слушать это время. Слишком быстро оно умирает. И слишком быстро рождается вновь. Ну, подвинься тогда уж. Да, ладно. Ну вот, теперь под окном завопил очередной свихнувшийся кот. Не могу на него сердиться, я и сам сейчас не прочь проораться. Чтобы изо всех сил. Боюсь, только соседи не поймут. Да и тебя разбужу. Но вопль раздирает глотку. Хороший, радостный человеческий вопль. От всей души. Не для себя даже – для других. Хочется сделать всем приятно. Так в чём же тогда дело?

Привет

Божьи коровки доверчиво трутся красными, жёлтыми, оранжевыми хитиновыми крылышками о твои плечи, по-утреннему розовые фламинго прижимаются к твоим коленям, их перья приятно щекочут ласковую кожу, как мне состязаться с ними? У них – мягкие перья, у меня – жёсткая борода, у тебя – мягкие губы, вкусные ямочки под ушными раковинками, разноцветные шевелящиеся ресницы, ромашки сами сплетаются в радостные венки вокруг твоей головы и не летают, а дрожат в воздухе бабочки, и только самая очаровательная осмеливается опуститься на твой лоб, но крылья её всё ещё вздрагивают от пережитого возбуждения, как мне состязаться с ней? У неё – нежные крылья, у меня – острые ногти, у тебя – земляника, влажное, горячее, ароматное дыхание, которое пьянит, подворачиваются от восторга лодыжки, и падают, падают от любви божьи коровки, срываются в восхищении бабочки с волос, и на перья рассыпаются розовые фламинго, но как, как им состязаться со мной, ведь я давно уже целую твои ноги…

Утро пахло так, как и должно пахнуть утро – травой и пылью. Нида шла, вся в напряженном ожидании. Издалека ей показалось, что фигура, вынырнувшая из подъезда, была её матерью. Не так просто было одолеть восемьдесят девять ступеней. «И чего он так высоко забрался?», - подумала она. Если б мишки были пчёлами. Лифт не работает, можно даже не проверять. Тук-тук-тук. Не открываешь? Не хочешь? Ну-ну. Она надавила на ручку, и дверь, скрипнув, открылась. То ли зрение портится, то ли что-то горит. Туман бродил по комнате, и сквозь него просвечивала сутулая спина сидящего в кресле человека. Он слегка повернулся, и в его зубах обнаружилась дымящаяся трубка.

- Здравствуй, папа, - сказала Нида.

Таракан

Никогда раньше этого не случалось со мной во сне. Естественно, что даже бессознательно я заинтересовался, но вместо каловых масс обнаружил на дне универсального таза огромного испачканного таракана, опрокинутого на спину в луже и слабо шевелящего чёрными жёсткими лапками. 

Люди, как правило, неприязненно относятся к явным несоответствиям. Неправильные пропорции, если не пугают, то кажутся уродством. Брезгливость вызывают карлики, горбатые. И даже изображение маленького Бога иногда наводит страх, неприятно становится смотреть на его непомерно увеличенные для ребёнка половые органы и лилипутскую голову. Гигантский таракан также страшен, как и маленький верблюд. Не удивительно, что я проснулся в холодном поту. 

И только развешанные по стенам картинки нелепо, точно живые, покачиваются и шелестят от тёплого влажного сквозняка. Я вглядываюсь, пытаясь найти в них отпечаток твоего задумчивого взгляда. 

Рисунки акварелью – это только ощущение предметов, как, если бы их тени стали цветными. 

И кажется мне, что она здесь, рядом, шуршит по бумаге кистью, такой тёплый домашний шорох успокаивает меня, холодный пот впитывается обратно в распахнутые поры и, встряхнув подушку, я переворачиваюсь на другой бок, но снится мне не Нида, обучающая пуэрто-риканскому экспрессивному диалекту, а Алексий, читающий непонятный текст о шпульках. Я снова просыпаюсь, шпульки вертятся у меня на губах, и, чтобы избавиться от них, приходится вставать и идти полоскать рот. Лучше не буду спать, пытаюсь гулять по пустой комнате, но половая щель ловит мой мизинец, и я падаю от боли. Как лечь и не заснуть? Как двигаться, не причиняя себе вреда? Я слишком много знаю и слишком мало понимаю. «Бог любит троицу», - думаю я, и решаюсь ещё на одну попытку. Пока сон не пришёл, продолжаю разглядывать твои рисунки, на которых земля взрывается фейерверком васильков, и вот-вот в небо сорвутся, растянув крылья, птицы. Мне приходит в голову, что стать известным достаточно просто – можно развесить по всему городу свои визитные карточки разного формата, с фотографией и номером телефона. На улицах будут узнавать, только непонятно, зачем? Голова медленно тонет в подушке, «зачем?», - всё думаю я, но уже забываю к чему это, ведь перемешивается, словно миксером взболтанное сознание, и вот Нида, улыбаясь, склоняется надо мной, и её тонкие пальцы пробираются среди моих давно не стриженых волос…  

Минута

Почему-то принято считать, что поэты и прозаики, режиссёры, композиторы и живописцы – это очень внимательные люди, которые подмечают и понимают гораздо глубже обывателей всё происходящее вокруг себя. Это – неправда. Они ведь – не следователи, они просто не обращает внимания на вещи, привлекающие взгляд обычного человека, не замечают того, что видят все.  

Только художнику знакома та особая  боль, причиной которой является некий фильтр, отделяющий, отстраняющий его от мира и не позволяющий быть по настоящему счастливым или несчастным, в полной мере ощущать ненависть, отчаяние, радость или любовь.

- Алло, здравствуй, ты дома?

Она дома, и я счастлив, никаких фильтров.

- Куда мы сегодня?

Терпеливо жду ответа.

Я никогда ею не командовал, я самоустранялся, надеясь таким образом выяснить, чего она хочет на самом деле. Но, кажется, тем самым я ещё более затруднял ей выбор.

- Почему я всё время придумываю? – возмущается она. Как почему, потому что выдумщица. Да и как мне пытаться? Не угадаю – обидишься, расстроишься. А угадать почти невозможно. Мне-то всё равно куда. Просто – с тобой. Так что выбирай сама. 

- Я уже все рисунки на ковре пальцами обвела, - говорит она, - а придумать ничего не могу.

В комнату заглядывает Каземир. Как обычно, не вовремя.

- Илья, можешь уделить мне минуту? – просит он.

Я прикрываю трубку ладонью и громко шепчу:

- Азе, я занят. Не отнимай у меня время.

- Где я ещё возьму его? - он расстроен, - Никто не хочет уступать сам…

- Алло, ты где пропал? – говорит трубка.

«Закрой дверь», - прошу я Мцкевича жестом. 

- Я думаю, - отвечаю в телефон. Ненавижу разговаривать в присутствии посторонних. Разговаривать с тобой. Ну, чего замолчала? По телефону нужно говорить. Не молчи. Обижаешься, что ли? Ты самый сложный инструмент, на котором я когда-либо играл. Кажется, мне никогда не освоить тебя до конца. Невероятно трудно, но это нравится мне больше всего. 

И вот мы едем, мы уезжаем подальше от города, в котором лучше не дышать вообще, в котором тишиной кажется гул моторов, гомон незнакомых людей, звон телефонов, в котором убираются каждый день, но никто не осмеливается усесться прямо на землю. Мы уезжаем в горы, чтобы глядеть на безобразие издалека, чтобы безбоязненно пить родниковую воду и сидеть на траве. 

Усиленно равнодушные люди провожают нас скучающим взглядом – пусть едут. Вам просто завидно, вам просто завидно!

Холмы слева, равнина справа. Зелёным шелестят деревья перед нами, позади чернозём ополчился хлебом, мы между, мы вместе, я и ты, а впереди – всё ближе и ближе – вздымаются, словно вздыхая, светлоголовые вершины. Все мы, в конце концов, блондины.

Пятнышко

Страшно быть актёром настолько известным, что роли начинают писать специально под него. Это обозначает, что другие знают об актёре столько же, если не больше, чем он сам. Вот ужас-то. Так, без сомнения, можно и вальтануться.

В комнате полумрак, ты ищешь платок, но в темноте всё кажется платками. Я ещё чуть-чуть притушу свет. Попробуй теперь найти? Да, зачем он тебе? Иди лучше сюда. Ты уже можешь писать под меня роли, столько знаешь. И как это у тебя получается? Всё знает. Даже то, о чём я сам и не подозреваю. Неинтересно об этом тебе рассказывать. Не может быть! Ах, да… и когда я успел? Виноват. Но это ведь ты не могла угадать?!

- Могла, - смеётся она, уткнувшись в меня лицом.

Ты ведьма. Самая настоящая ведьма. Очаровательная ведьма. Улыбнись мне ещё и не нужно никакого колдовства, я и так очарован. Давай устроим так, чтобы у нас с тобою пищевод был один на всех. Прямо сейчас. Раздвинуть пряди твоих рыжих волос, такая нежная кожица, скрытое место, твоя тайна, беленькая, беззащитная, нужно пробраться глубоко, чтобы увидеть её, никто и не знает, какая она у тебя. У тебя новая причёска, не хочется смешивать, трепать, портить, я просто загляну, разведу немножко, чтобы успеть заметить промелькнувшее белое пятнышко. 

Что так хорошо у неё – у меня не очень. То ли лысый, то ли перхоть. Следующая ступень. Я так радуюсь развитию. Ты меня ослепляешь, но как отвести глаза?

Заглядевшись на солнце, он, не глядя, с размаху наступает тяжелым сапогом в лужу. Город у моря, всегда сыро. Повышенная влажность. Слышится мягкий хруст. 

· Опять рыба, - говорит он, выковыривая чешую из подошвы.

Выковыриваю себя из тебя, чтобы суметь попрощаться. Уже довольно поздно. Выковыриваю, но крохотные частички остаются, застревая в твоих волосах. Маленькие, но самые важные. Они остаются пятнышками на твоем теле – оставь, в таком случае, и мне немножко своих, чтобы уйти цельным. Вот, спасибо. Ну, пока. 

История о Гара и его жене (легенда кунг Ботсвана)

Гара попытался влезть к своей жене в ноздри. Затем – в уши. Наконец – опять в ноздри. Но у него ничего не получилось. 

Его жена посмотрела на него и сказала:

- Неужели ты совсем ничего не понимаешь? О чём ты думал, когда лез ко мне в ноздри и в уши? Ты что, не видишь, что здесь есть гораздо лучшее место, вот здесь?! Вот то, что ты ешь, болван ты эдакий! 

Гара – это человек, который совершенно ничего не понимал. Он был совсем бестолковым и не знал, как что делается.

В другой плоскости

- Я обязательно умру, - думала Нида, замечая, как вокруг неё умирают другие люди. Но смерть – не самое страшное, что происходило с ними. Люди страдали, плакали, просили, стонали, кричали, ругались, злились – и доброе сердце Ниды трепыхалось от необъяснимого чувства вины за всё это. 

Она чувствовала себя виноватой в том, что папа оставил маму (или наоборот?), в том, что её не хватает, чтобы уделять всем равное количество внимания, в том, что брат рос таким похожим на отца – это вызывало недовольство матери, и в том, что она ведёт себя совсем не так, как следует себя вести, как надо, как ждут от неё окружающие, и в первую очередь, близкие люди. Её переполненное фантазиями сердце жаждало реализации, самореализации, как проекта счастья. Но общество наложило на её жизнь трафареты, и они не позволяли выкарабкаться за рамки. Это вызывало глубокое и тайное недовольство собой и мироустройством в целом. 

- На мне смыкаются трамваи, - говорила Нида, понимая, что, будучи уже не в состоянии оставаться частью этого мира, никак не может стать цельной, и так и колеблется где-то на самой грани, не зная, что выбрать. 

Сегодня нам составил компанию Алексий. Он очень деликатен; чтобы не мешать, идёт впереди и только изредка вмешивается в беседу. Но я вижу, как напрягаются его уши, пытаясь уловить, о чём мы шепчемся. Дабы не обидеть Алексия, я стараюсь больше разговаривать с ним, выбираю интересующие его темы. В результате, кажется, начинает обижаться Нида. Думает, наверное, что я о ней забыл. Глупенькая. Это я из вежливости. Думаешь, мне так этого хочется? Я бы только с тобой, но сегодня он ведь как бы с нами. Алексий, будь человеком, войди в положение сам.

- Что-то я устал, - говорит он, - Пойду-ка домой. Вы уж извините.

- Конечно-конечно, - отвечаем мы с Нидой хором. Спасибо, Извилин, ты настоящий друг. Он уходит, и мы остаёмся одни. Я чувствую, что она доверчиво держится за мой локоть, и радость наполняет мою грудь, как инертный газ – тело становится невесомым и шагать гораздо легче. 

Сейчас, я ощущаю себя лёгким. Правым, левым – не всё ли равно…

- Что мы будем делать?

- Целоваться…

- Хорошо. А потом?

- Потом? Этого я не могу произнести вслух.

Hagazussa

Нида была наделена поразительным даром саморазрушения. 

Она была томной девушкой и потому всё время томилась.  Что-то внутри неё постоянно переминалось с ноги на ногу занятое неизменными хочу, не хочу, а, если хочу, то чего? Она чувствовала неизмеримую важность тех вопросов, которые задавала себе, но не могла найти на них ответов и бессознательно понимала, что не найдёт их никогда – вот в этом и была их особая прелесть. Они томили душу, они не позволяли ей успокоится, расслабиться и просто принять. Ей нравилось, когда мысль имела какую-то недоступную грань, побуждающую к дополнительному размышлению. Её неодолимо влекло всё то, что оставалось за пределами понимания, и в то же время настораживало, даже раздражало, когда какие-то вещи она была не в состоянии логически объяснить. 

Хотя, на самом деле, ей это было ни к чему. Интуиция. Шестое или седьмое чувство так сильно говорило в ней, что не оставалось возможности противостоять ему. В делах, не требующих размышлений, она знала всё, в отличие от меня. Я совался, куда не следует, расстраивал её и ещё больше расстраивался сам. Я был бестолковым и не знал, как что делается. 

Но, кто знает, может это и к лучшему?

- Я несовременен, консервативен и ревнив, - говорю я Ниде с тоскою, но она только смеётся в ответ. 

- Почему ты чувствуешь себя таким старым? – спрашивает она, глядя мне прямо в глаза.

Я уже не удивляюсь. Ведьма на изгороди. Нида ждёт ответа.

- Я совсем не помню детства, - говорю правду, оно словно случилось лет пятьдесят назад, да и случалось ли оно, вообще? Большинство воспоминаний – они ведь не мои, они принадлежат родителям, очевидцам, и события я помню сквозь призму их постоянных рассказов об этом. «О своей жизни помнишь немногим более, чем о некогда прочитанном романе». Во всяком случае, я могу с полной уверенностью сказать – я не был ребёнком. Я никогда не был ребёнком. 

С не меньшей уверенностью, я могу признать, что никогда не был и подростком, со свойственным отроческому возрасту чувством коллективизма. Чего я никогда не переносил – так это толпы. В особенности подростковой толпы, способной только на стесняющееся, и в стеснении этом особенно вульгарное проявление развивающихся половых признаков. Наигранные, мнимо-откровенные, квази-раскованные разговоры, вызывающие отвращение и брезгливость. И хочется либо заткнуть уши – так неприятно слушать всё это, либо бить по лицам – за искажение радости, за издевательство над самым хорошим – над счастьем. 

Взрослым я тоже так и не стал, а сразу превратился в старика – окостеневшего, безрадостного, и какие бы эмоции не отражало моё лицо – холодный внутренний стержень спокоен, твёрд и непоколебим. Только в редкие минуты неведомая сила вышибает его из меня, и в последнее время это происходит всё чаще и чаще. В этом виновата ты. Но я не становлюсь при этом ни ребёнком, ни стариком – я становлюсь безвозрастным, я становлюсь вечным. 

Последняя вирша (посвящается Краузе)

На нёбе Мёбиуса, словно лента – небо,

Грязные ноги по грудь увязли в сене,

Когда во рту у женщин белые зубы,

Они чаще смеются, рыгая при этом пеной.

И в тёплых сумерках, от нервного сна очнувшись,

Покрыв корпускулы коростой перца,

Я, в орхидею лицом уткнувшись,

Вдруг выйду

                      на следующей остановке

                                                                  сердца…

ГЛАВА 5. ХРУСТ

…хотелось бы наверное кругами ходить без 

всяких возможностей вылезти но если б илья

была тысяча меня бы хватило на ты

сейчас оказывать множество милостей…
Шелуха

Как-то раз, я случайно встретил на улице человека, знакомого мне очень смутно, неясно – кондуктора из троллейбуса, в котором я иногда ездил. Он шел мне навстречу – мы встретились взглядами, явно узнали друг друга, опустили глаза и прошли мимо, даже не поздоровавшись.

Так мимо нас проходит время.

Сегодня на улице дождь и слякоть, и я опять понимаю, что бесполезно идти в университет. Я сажусь на подоконник и гляжу в окно. Я очень спокоен и даже апатичен. Вместе с дождем в мои ладони впитываются мысли.

Опасное занятие – ковыряться в себе.  Можно не суметь добраться до самого дна, а выплыть – всё сложнее.

Проще всего – выпустить воздух и, не делая лишних движений, тихо опускаться вниз.

Я притворяюсь слабым, чтобы не пришлось доказывать свою силу.

Ночью видел сон о том, как мои друзья, в то время пока я спал, вставили мне металлическую трубку в горло. Всем становится известно, что от этого ровно через месяц я умру, но друзья относятся к этому несерьёзно, в шутку, острят, ухмыляются. А мне так страшно, так страшно, очень. Господи, как я, оказывается, боюсь.  Дождь всё глубже проникает в поры. 

Здесь даже Бог потеет. 

Рыба

Женщины всегда думают о том, с чем покончено, вместо того, чтобы думать о том, что только начинается.

· Привет, - говорю я ей. Она в последнее время как-то недоверчиво глядит на меня. Мне неловко, прячу руки в карманы. Говори теперь ты. 

· Привет! – улыбается она, будто бы всё в порядке. Я улыбаюсь точно так же. 

(…я больше не хочу говорить о делах и погоде,
 улыбаясь, пробираться ползком по минному полю
 в напрасных попытках нащупать,
 найти твои губы
 и трогать тебя сквозь решетку…
…я хочу – чтобы солнце,
ты рядом, 
тепло и приятно, 
смеялась,
 уткнувшись в меня, как в подушку, 
целовать твои уши…

…и чтобы ты тоже,

 можешь?…)

· Рыба, - говорю я ей. 

Гуляем под ручку, едим мороженое, щуримся от солнца. Сегодня – только не о плохом, но ничего сверх минимальной нормы. Хорошего понемножку. Я и так радуюсь каждой капле. Каждой настойчивой капле бессонной ночи, неустойчиво дрожащей на кончике и гулко разлетающейся эхом по всей ванной. Стук капель не даёт спать, а когда не спится, невольно начинаешь думать. И мысли так плавно перемежаются со снами, что наутро не можешь вспомнить, когда уснул, что думал, и вчерашний день кажется ничуть не более реальным, чем сон. И случается – рассказываешь другу содержание сна, а он перебивает и смеётся. Да ты что? Мы ведь вместе там были вчера! Ты смущаешься внешне и пугаешься про себя. Про самого себя. Где настоящее – твои сны, твои галлюцинации, мысли, фантазии, воспоминания, представления, где живые люди, а где призраки, как различить их, когда сам не знаешь, в каком из миров находишься? Вот я трогаю рукой стол, ощущаю его шершавую поверхность и думаю: «Это настоящий стол. Его можно пощупать. Он твердый». Но проходит десять минут и рука проваливается, и сам я проваливаюсь в холодное озеро, наполненное красной студенистой жидкостью. «Она любила холодные озёра». Здесь невозможно плавать. Я ползу по поверхности и натыкаюсь на собственный карандаш, выросший до невероятных размеров. «Это сон», - убеждаю я себя, и щупаю рукой твёрдую шершавую поверхность карандаша. 
· Скорее не рыба, а ложка, - отвечает она, лениво моргая.

Мы молчим, провожая взглядом облака.

· Опять рыба! – повторяю я и жую травинку.

Письмо

Отец Алексия – Игорь Николаевич – давно обещал отвезти нас в прибалхашское лесное хозяйство – порыбачить, поохотиться, отдохнуть и вообще.

Он приехал в субботу. 

· Путь неблизок, - сказал он, - возьмите с собой чаю и водки. Также рекомендую захватить инструмент, - и указал на гитару.

Алексий взвалил на плечи спальный мешок, и мы отправились в путь.

Путь был и правда далёк. 

Алма-Ата – это город, в котором не хватает горизонта. Все из-за того, что горы мешают солнцу вовремя подняться. Оно кряхтит и выползает, а мы встречаем его только, когда оно восходит над вершинами Тянь-Шаня. Совсем другое дело – степь. В степи всё видно на многие-многие километры вокруг. Громадное пространство поражает разум и человек чувствует себя маленьким-маленьким. Хотя, с другой стороны, когда солнце находится возле горизонта, и тени неимоверно вытягиваются, можно поднять над головой руку и гладить тенью от нее деревья и холмы, находящиеся очень далеко  –  тогда чувствуешь себя большим и значимым.

Мы неслись по трассе в оранжевой машине и дорогу нам перебегали солонгои. Они появлялись через каждые пять метров и совершенно не боялись автомобиля. Так сидит такой солонгой посреди дороги и рассматривает свой хвост. Мы проносимся прямо над его головой, я оборачиваюсь и вижу, что он, даже не шелохнувшись, продолжает свое наблюдение. «Какое усердие, - думаю я, - какая концентрация внимания».

Место, куда мы приезжаем, похоже на техасское ранчо. Из дома выбегает тщедушная старушка и суетливо, едва успев поздороваться, начинает приговаривать:

· Вот, сегодня собаки всю ночь выли, волк приходил. Я Володю прошу уже, да поставь ты на него капкан, а ему все некогда, что ли? 

«Куда я приехал? – восторженно думаю я, - волки вокруг бегают».

· А шакалы на острове еще воют? – спрашивает Игорь Николаевич, и я начинаю умирать от восхищения.

Пять лет назад в лесничестве случился пожар. С того времени выросли новые деревца, кусты, но по всей округе стоят черные, невероятным образом изогнутые остовы могучих некогда деревьев. Чувство при этом возникает такое, будто попал на чужую планету. 

В кустах садится, похрустывая, солнце, и мы разбиваем лагерь. 

У тщедушной старушки по имени Тамара, полгода назад умер муж. На поминки местные жители валят быка. Мы присутствуем при процедуре. У всех сосредоточенные, немного испуганные лица, но в глазах блестит легкий восторг. Люди не испуганы смертью, люди восхищены чудом превращения чего-то живого и самостоятельного в беспомощный предмет, с которым каждый волен сделать всё, что угодно.

Солнце поднималось и опускалось четыре раза. На пятый день я написал Катарине дель Виттории письмо на песке:

« Ровно пять суток я провел в заповеднике Прибалхашья…

Ровно пять суток я думал только о тебе…

Автомобиль, который привез нас туда, был оранжевого цвета и, глядя на него, я не мог не вспоминать о тебе…

Каждое утро я встречал восход Солнца, каждый вечер я наблюдал тихий закат и повторял твое солнечное имя, как молитву…

Я лежал ночами на мокром холодном песке, покрывающем берег, и глядел в многозвездное небо, выискивая  созвездия, сложенные в форме буквы Н…

Такое созвездие есть. Я покажу его тебе…

Когда все укладывались пораньше спать, оттого что шел дождь, я подставлял себя под его слёзы, сидя у самой воды, и тихо пел о тебе песни…

Потом я залезал с головою в спальный мешок и включал фонарик, чтобы перед сном еще раз увидеть тебя, хотя бы на фотографии. И засыпал, точно зная, что мне будет сниться…

У меня не было ни бумаги, ни карандаша, поэтому я рисовал тебя на песке и заучивал, постоянно повторяя, стихи, переполняющие мою голову…

На третий день у меня начались галлюцинации. Я несколько раз слышал твой смех и вскакивал, не веря тому, что ты можешь быть где-то рядом…

А на обратном пути, на скале, заполненной надписями вроде: «Здесь был Коля», я вдруг увидел твое имя, и мое сердце бешено колотилось всё то время, пока Солнце спускалось все ниже и ниже, а потом и вовсе исчезло, увязнув в горизонте…

Я состарился без тебя. Моя кожа огрубела,  на лице появились морщины…

От голода по тебе, у меня выпали молочные крылья…

Прошу тебя, дай возможность вырасти новым, иначе ничто не сможет удержать меня в воздухе…»

Равновесие

Канатоходец идет по канату. Путь опасен, конца пути еще не видно, а канатоходец не уверен в своих силах, а потому – внимателен. Он старательно балансирует,  осторожно сгибает колени. Повсюду вокруг него натянуты другие канаты – они порой мешают идти, но канатоходец не очень ловок, ему страшновато оставлять свой канат. Хотя, иногда всё получается само собой – нога соскальзывает, и он, падая вниз, цепляется за другой, встаёт и снова движется вперёд. А иногда канатоходца охватывает отчаяние, и тогда ему кажется, что выбранный путь никогда не выведет его из тумана. В такие моменты он способен перепрыгнуть на любой другой канат, ведущий к цели. Хотя канатоходец не знает, как себя вести. К цели. Но он существует, хотя бы потому, что двигается и имеет альтернативы. 

Канатоходец один, а канатов множество. Ни один канат не знает, когда придет его очередь вести канатоходца, и придёт ли она вообще. Иметь канатоходца – смысл жизни каждой верёвки. Поэтому, канат всё время следит за собой, бережёт силы, и, завидев эквилибриста, изо всех сил пытается привлечь его внимание. И, когда это происходит – канат немного провисает, принимая на себя его тяжесть, и вновь вытягивается, мягко поддаваясь шагам и удерживая канатоходца в равновесии. Ведь следует быть очень внимательным, чтобы канатоходец не упал. 

Огромная, страстная любовь к канатоходцу переполняет канат, но проявить её он почти не может, одно неосторожное движение – и всё кончено. Канатоходец слишком сосредоточен на процессе передвижения, чтобы отвлекаться на переживания каната. Канат слишком боится потерять канатоходца, чтобы эти переживания проявлять. Другие канаты с нетерпением ждут своей очереди.

Я шел, опустив голову, ничего не видя перед собой, кроме растрескавшегося асфальта. Теперь всё зависело от меня. Я мог совершить верный шаг или неверный, но не мог предугадать, какой из них будет каким. Я чувствовал, что на разум в таких ситуациях полагаться нельзя. Существовало нечто таинственное, неуловимое, то, что невозможно было предусмотреть заранее. Тут надо было знать, а не заниматься дедукцией. А этого знания у меня не было. Я чувствовал себя неопытной домохозяйкой, которая никак не может определить – сварились макароны или нет. И, когда, наконец, решается и выключает огонь, оказывается, что в кастрюле уже не лапша, а кисель. Всё как-то затянулось. Мы топтались на месте, и, в лучшем случае, делали шаг вбок. Я не мог знать, чего хочет она. Я боялся стряхнуть её. Впервые в жизни я ощутил, как моё тело разделилось на две половины, из которых только левая принадлежала мне. Казалось, что левый глаз значительней выпучен и находится немного ниже правого, посаженного глубоко. Я моргал не одновременно – скорость смыкания век левого глаза была выше скорости правого. Кроме того, я перестал контролировать улыбку одной половины лица, из-за чего не понимал, улыбаюсь я вообще, или нет. Когда это прекратилось, я уже знал, как поступить. Надо на время отказаться от подобных мыслей. В теперешнем неспокойном состоянии, я бы непременно совершил все мыслимые ошибки и тем самым, возможно, потерял бы её навсегда. Позднее, могут появиться обстоятельства, которые подскажут верное направление или сами определят путь. Однако в глубине души, я чувствовал себя трусом. Во мне говорил страх, а я слушал и позволял себя убеждать.

Всё сильнее нагревалось Солнце.

Мёртвенький…

Я выдыхаю носом, и всё, что осталось в легких, проходя через носоглотку, впитывается в слизистую и вызывает беспричинную и необоснованную боязнь проехать свою остановку. 

Боязнь – это больше и противнее, чем страх. Боязнь – это субстанция, состоящая из брезгливости, отвращения и легкого презрения, настоянных на страхе. Страх – это сильное и мгновенное чувство, боязнь – апатична, продолжительна, ленива и слаба. 

Город, в котором, как мне казалось, я знаю всех, обманул меня, лишил меня возможности встретить тебя раньше. Разве не подлость?

Отчаяние легче всего прятать под маской беззаботности и веселья. 

Что же делать? Что делать мне, когда такое, такое сваливается неожиданным кирпичом и разбивает череп. Не могу собраться, не могу собрать разбрызганный мозг. И будет ли когда-нибудь по-другому? Будет ли всем хорошо. Неужели, правда, что всё только так. Для отвода глаз. Как смотреть прямо. Только искоса, да исподлобья, да самым краешком. Ночь от года ничья, не у тебя,  не со мной. Дайте мне сил, слов дайте. Только потрачу впустую. Не давайте мне сил, на что они мне? Слабею, слабею рассудком. Память, хоть уже и не та, а цепляется, приковывает, опутывает цепями, не вырваться. Ещё не вечер, а день уже прожит… Разорвалось, раскололось. Я сгнил и заплесневел, пока был консервированным. И не хочется думать об этом, но свежим уже не стать. Один путь – быть съеденным. Хотя могут и выкинуть. Мёртвенький – не человек, а овощ. Погодные условия, должно быть, климат здесь не тот, да и год неурожайный, помидоры вот, ещё зеленые, а все в червоточинах, гнилые, сморщенные и противные. Не дотронуться. Не надо меня есть. Я сам отталкиваюсь. Не ешь меня, я же испорченный, маяться потом – с животом. Не трогай меня, не пачкайся, догнию, засохну и сам упаду. Но…навещай, иногда? Да? Только не дави, видишь – кровь идёт – белёсая от плесени, но всё же красная. Я буду тихо. Черви по сердцу ползают. Блестящие клейкие полоски по сердцу. Ме-е-едленно бьётся. А черви уже в голове, обсасывают аксоны, дендриты дожёвывают. Полупереваренный. Как же это случилось? Откуда они? Да перестаньте, больно ведь! Куда там, не слышат даже, работают челюстями, такой скрип, что я и сам себя не слышу. Чем же вы будете питаться потом, кровопийцы? Я ведь не навсегда. Только на время. Очень короткое время. А потом? Что, потом? Семена-то никудышные, помидоров больше НЕ БУДЕТ!  Не будет вам помидоров. Передохнете с голоду. Жрать надо меньше. Но сквозь трещины в боку уже капают на землю дурно пахнущие капли. Кислорода бы мне. Мне бы руки, а то – одна голова. И та – с трещиной. Болтаюсь в воздухе, ни туда, ни сюда, скорей бы упасть, лопнуть и расплыться по горячей сухой земле тёмно-красной жижицей, обнажив изогнутые дугой спины ненасытных белых паразитов.  И ничего больше не помнить. И нечего больше помнить. Был и лопнул. И черви. И никого, только глупо и бесстрастно глядят свысока зелёные кусты. Лишь бы успеть, падая, закрыть глаза, чтобы в них не смотрели потом, после всего. А, в общем-то, сами виноваты. Страшно вам, боитесь, подлецы? – ну, так отвернитесь. 

Поэзия

Поэту просто необходимы средства для изменения и обострения мыслей, чувств и эмоций. Есть несколько таких средств:

1) Сон и болезнь – естественные состояния, при которых человек почти не контролирует психические процессы и деятельность головного мозга. 

Не все видят сны, и никто не хочет болеть.

2) Сумасшествие – состояние психического расстройства, вызванное внешним воздействием или передавшееся по наследству. 

Не каждый родился сумасшедшим, немногие нынче способны сойти с ума.

3) Любовь и иные сильные чувства – временные (кратко-, или долго-) состояния эмоционального всплеска и мобилизации всех психических процессов, направленных на один или на группу объектов. 

В последнее время все меньше людей способны на это.

4) Алкоголь и наркотики – средство для искусственного вызова всех перечисленных выше состояний. 

Доступно, к сожалению, каждому.

Средства пункта №4 становятся нужны человеку, который испытывает недостаток в любви, ощущает себя нормальным, трезвомыслящим и перестает видеть сны.

Ведь проще всего – накуриться, напиться до состояния, в котором невозможно думать об утраченной любви, невозможно думать о смысле существования, вообще невозможно думать. А почему собственно мы должны искать сложные пути?

Наркотикик – это вера, религиозное учение, нечто вроде аскетизма. Они умерщвляют плоть и возвышают дух. Но в то же время – это болеутоляющее, постоянное применение которого, способно привести к незаметности появления новой боли, и, как следствие, к обнаружению болезни уже на основательно запущенной стадии. 

Падение

Город в предгорье – особые измерения: вверх, вниз. Город кривых углов. Даже люди: идущие вверх – наклоняются вперед, идущие вниз – откидываются назад – так и ходят мимо крестиками. Люди Икс. И не только люди. Ещё опаснее идти вдоль по наклонной. Одна нога выше другой. Одна – полусогнута, другая не достаёт до асфальта. Сколиоз обеспечен. 

Город, в котором проще простого упасть.

Девочка думала, что хомячок – тоже кошка. Она не раз обращала внимание на эту замечательную способность кошек. Хомячок был белым, пушистым и безгранично преданным. Он доверчиво забирался к ней в рукава, и девочка смеялась от щекотки. «Не надо слишком высоко, - размышляла она и вздыхала, - Он совсем ещё ребенок».  Хомячок смешно размахивал лапками, кувыркался в воздухе, а затем молча шлёпнулся на землю и замер. Девочка удивилась. Она весело бежала по лестнице вниз и, уже на первом этаже, зацепившись платьем за открытый почтовый ящик, упала на ступеньки, разодрав материю и колено. От вида крови ей стало страшно и противно, но слишком тихо было в подъезде, чтобы реветь громко, и поэтому девочка только жалобно застонала и, прихрамывая, побежала обратно. Рана была тщательно обработана перекисью водорода и замотана бинтом, но наступать на ногу стало всё же больно. Скорей бы вернулась мама. Девочка высунулась в окно, надеясь обнаружить маму среди прохожих, и увидела своего хомячка, который, как ей показалось, пытался укрыться в траве. Но её не проведешь – девочка подтянула повязку и бросилась в погоню. На этот раз она вела себя осторожнее, и всё обошлось. Без травм. Хомячок не мог убежать, даже, если бы хотел. Однажды, девочка видела, как её брату, сломавшему руку, молодые хирурги-практиканты накладывали шины и гипс. Она вернулась домой, достала катушку ниток и коробок спичек. Одна лапка не была сломана, но для устойчивости девочка приготовила четыре комплекта. Распрямив и постаравшись ровнее совместить обломки костей, она примотала несколько спичек к каждой лапе. Левая задняя всё время норовила оторваться. Девочка поставила хомячка на асфальт. Он с трудом сделал несколько шагов на спичечных ходулях и остановился. И тут, наконец, девочка заплакала. 

Лучи

Давно нигде не слышал тишины.

У Мцкевича опять был концерт. У меня нет слов. Случилось что-то страшное, наверное, мы сошли с ума. Я никогда не забуду этого.

Когда тебе аплодирует тысячная аудитория, впечатления, по силе своей примерно те же, что и когда валяешься в собственной блевотине. Я не завидую Каземиру, как он может петь, понимая всё это?

Я зализываю раны. Спички примотаны к конечностям. Девочка плачет надо мною. Хорошая моя девочка, зачем ты так? Больно. Язва на лбу. Я заливаю ее перекисью водорода, и кажется, что пузырьки шипят внутри черепа.

Сижу, красивый только наполовину. На левую.

Любовь – это дуэль, а не танец. Дуэль, в которой оружием является сила притяжения и невозможно решить, в кого же стрелять? Выстрел, ещё выстрел, пули стучат по лбу. Язвы после ожогов. Финальный удар – головой в пах. Дуэль, больше напоминающая суицид. 

Это просто гнусно – тратить время на привязывание веревки к потолочному крюку, закреплять петлю, намыливать её, проверять узел непосредственно перед актом самоубийства. Не об этом надо думать. Нельзя уничтожать торжественность момента. 

Я, пожалуй, всё сделаю заранее. Пусть висит. Когда я созрею, мне не нужно будет заниматься этой обывальщиной. Всё будет готово в срок.

С другой стороны, конечно же, я созрею, если буду видеть её ежедневно, если буду жить с петлёй…, но, перед тем, как наложить на себя руки, я наложу на себя румяна, чтобы и после смерти выглядеть прилично… Чудовище в голове не прекращает гадить. 

«…Фиалке гадит жаба в рот и пузом

елозит по камням…» Кто не живет, тот не гадит. И наоборот. С верёвкой.

Какой резон пытаться биться головой о стену, если стен нет. А, если нет головы? Я до сих пор жалею, что не сумел отрезать себе ухо в своё время. Нельзя. Нельзя сожалеть об упущенном. Ничего не могу с собой поделать, голова-то на месте. Слышен глухой стук. Стены крепче. Только так можно теперь проверить, в зеркало уже не смотрю, боюсь. Каземир спит за стеной. Кажется, проснулся. Тяжело ходит по комнате. Да когда же всё это кончится? Скрипит паркет. Я выключаю свет и притворяюсь спящим. «Не притворяйся спящим», - говорит Каземир, заходя в комнату. Я непослушный. Каземир настаивает. Он по-женски усаживается на край кровати и заботливо поправляет одеяло. «Мама», - бормочу я, словно спросонья. Каземир усмехается. «Пойдем, погуляем?», - предлагает он. Ну, давай пойдём, мне тоже хочется проветриться. Улицы одиноки, как и мы. Ночь убаюкивающе мерцает. Звезды вертятся вокруг своей оси, их свет так долго летит до нас, что когда мы, наконец, видим его, их уже нет. Они мертвы. Умирает каждый, кто хоть однажды выпустил из себя луч света. Но умирают и те, кто так и не засветился. Так что имеет ли значение кто ты – звезда или обрывок безвоздушного пространства. Я совсем забыл о Каземире, но он, кажется, не проявлял беспокойства в связи с затянувшимся молчанием. Зато я вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Желая развеселить Мцкевича, я начал, пританцовывая, срывать с придорожных деревьев объявления и громко смеяться и петь, подбрасывая их в воздух. 

· Жизнь, как этот вечер, - словно наконец-то утвердившись в этой мысли, произносит Каземир, вздыхая, - Слишком быстро проходит… 

· Но будут другие вечера, - утешаю его я, словно убеждая в существовании подлинной реинкарнации. Каземир сосредоточенно глядит вдаль. Ему бы роль вождя, замечательный типаж. Но уже светает, завтра опять день, надо бы поспать, пойдем-ка домой. Несмотря на бешенство, которое в последнее время вызывает у меня вид Мцкевича, сейчас хочется сказать ему что-нибудь приятное. Я подбираю слова, но они рассыпаются на буквы, ещё не так светло, чтобы собрать их. Нельзя научиться говорить комплименты, не научившись оскорблять в лицо. Но завтра, завтра, не сейчас. Солнце снизу ударяется о горизонт, и он вздымается оранжевой дугой, лопается и пропускает первый рассветный луч. Мы идём спать.

Яд

Проходит день, проходит ещё один, и ещё…. В ежедневье событий нетрудно прослыть ясновидцем.  Сначала залают собаки, и зашумит по-утреннему свежий общественный транспорт. Затем раздадутся первые шаги, их будет всё больше и больше, задевающих каблуками асфальт, от тридцать шестого до сорок пятого, скрипящих при ходьбе, шаркающих, спешащих, неуверенных, точно хозяин вот-вот упадёт. Да, кажется, так и есть. Громкий мат в никуда, перекрывающий даже голоса первых петухов: «Молоко-о-о, сме-е-етана, тво-о-рог…ка-а-артошку, ма-а-арковь берём…».  Выхожу завтракать, протираю глаза. Мёд и желтки. Ну что же, приступим? «Положи себе салфетку, чтобы колено не увлажнилось», - предлагает Каземир. «Нет, спасибо, - отвечаю я, - Это всё равно не спасёт». Мцкевич пожимает плечами. Как хочешь. Мёд и желтки – здоровая пища. От такой диеты не располнеешь. Да я и не хочу, хотя бы потому, что, когда толстяк выбирается из автомобиля, это всегда выглядит унизительно. На этой мысли я останавливаюсь, из-за того, что перед глазами возникает множество розово-зелёных завитков, кружащихся в диком венском вальсе.

· Что происходит? – спрашиваю я, заметив, что моё тело распухает и покрывается пятнами.

· Не думай больше об этом, - отвечает мне Каземир, хитро улыбаясь. «Мёд и желтки», - догадываюсь я. Ощущение, будто бы ныряю всё глубже, глубже, глубже и, вдруг, выныриваю на поверхность. Тревожно шумит камыш, поднимается ветер, Нида сидит на корме, в моих руках сломанное весло, которым я изо всех сил пытаюсь подогнать лодку к берегу. В её глазах упрёк. Ветер всё сильнее, волны плещут через борт, одной рукою я вычёрпываю со дна воду, другой – отчаянно, из последних сил гребу, но течение уносит нас всё дальше и дальше от земли. «Помоги же мне…», - чуть слышно шепчу я. Нида смотрит на меня, и упрёк в её глазах сменяется разочарованием. Она легко приподнимается, невзирая на ветер, отталкивается от борта и прыгает в воду, блеснув чешуёй. Молнии раскалывают чёрное клубящееся небо. 

Тревожно склоняются надо мной Алексий и Каземир.

· Что такое? Опять приступ? – голос Каземира доносится из другой комнаты, но он шевелит губами прямо над моим лицом. Алексий роется в энциклопедии. Он произносит несколько слов на мёртвом языке. Мцкевич неуклюже повторяет. «Интересно, - думаю я, - мы слушаем ушами, говорим языком, губами, а чем – какой частью тела – мы молчим?» 

· Ты чего молчишь? – испуганно спрашивает Каземир, - Как себя чувствуешь? 

Я пытаюсь мило улыбнуться. Всё это – опасная и коварная игра. Мёд и желтки – Мцкевич пытался отравить меня. Он думает, что я ничего не понял. Значит, преимущество на моей стороне. 

Алексий что-то тихо говорит Азе, а тот неодобрительно косится на меня и важно кивает головой. 

Температура

Я ежеминутно вспоминаю твои лучистые глаза, глядящие на меня после недолгого поцелуйного счастья. Взгляд, наполненный вздохом. Но, иногда, я вижу, как кто-то другой, не я, отражается в твоих глазах, и тогда ты закрываешься, прищуриваешься, и незримые рабочие, следуя твоим указаниям, возводят баррикады, заграждающие все возможные дороги, ведущие к тебе. И я опять бреду пешком по кривой дороге задом наперёд. Осталась усталость.

Всё, что между нами происходит, напоминает прелюдию к спектаклю, которая так и норовит стать бесконечной, стать самим спектаклем.

Асфальт словно специально посыпан мелким песком, начищенные туфли давно в пыли, песок набивается внутрь, застревает между пальцами, больно царапает кожу. 

В разных направлениях по улицам шагают мужчины и женщины. У мужчин – нагловатая походка, вялая сигаретка торчит изо рта, сальная, похотливая улыбочка. У женщин – мания преследования. Они идут по улицам, и все время оглядываются, выискивая преследующие их взгляды, и остаются довольны, если замечают таковые. И у всех на лице печать равнодушия к себе и недовольства другими. Люди оторваны от мира, они не замечают его настроения. Капающую печаль они принимают за дождь и прячутся, ругаясь, в тень от пылких объятий солнечных лучей. Твои лучистые глаза, кожа стягивается, шелушится, солнечный удар близок. Температура скачет по телу, тридцать девять и девять в голове, минус десять в коленях. Испуганный взгляд, взгляд путника, бредущего по пустыне и вдруг заметившего впереди себя оазис. Нельзя точно угадать – мираж или нет. Страшно даже моргнуть, не то, что отвести взгляд. Путник зомбируется. Как сомнамбула он бредёт, вытянув руки вперёд, остекленело выпучив глаза, ветер в лицо, слёзы бегут по крыльям носа, смывая пыль. Ему надо успеть, скоро настанет ночь, ничего не будет видно, как искать тогда верный путь? Безнадёжная молитва среди горячих барханов. Человек ищет защиты у Бога, а не Бог у человека. Нужно ли доказывать что-то окружающим, оправдывать Великий Потоп и Вавилонскую Башню, придавать изящность и утонченность чертам лица, изображать его слабым и женственным, чтобы убедить себя, в том, что он в этой защите нуждается? Засунуть в рот сигаретку, придать лицу выражение независимости и глядеть не в небо, а на молодые женские лодыжки. Пусть оборачиваются. Пусть знают – я безбожник. 

С…це

Меня потрясло и до сих пор трясет. Потрясающий вечер. Трясусь, как с похмелья. Теряю привлекательность, отовсюду лезет геморрой. Я стар. «…Пусть всё кругом горит огнём, а мы с тобой споём…». В каком ухе у меня…? Языки пламени прожигают изнутри отверстие пуповины. Огонь живёт там, где умирает воздух. Жидкость не спасает. Я стар. Пожарный не вынесет радости старости. Говорят, что икота – это выброс чёрной энергии. Сколько же её во мне накопилось? 

Который час? Ночь. Каземир подарил мне специальные, особенные часы. Без циферблата. Чтобы время не показывали, это отвлекает. «Около четырёх», - думаю я, выглядывая в окно. Очертание горной кардиограммы проявляется на фоне светлеющего неба. «Это больше, чем голова, - сказали в больнице, - Это сердце». Смятая кардиограмма валяется на столе. Ничего не могу разобрать, но чувствую, сердце пытается сказать мне этим что-то. Надо найти переводчика. Тайные письмена. Но, что за бред – общаться со своим сердцем через переводчика? Кто знает, что там в письме? Кто знает, не пожалею ли я, доверив содержащуюся в нём тайну постороннему человеку?

Совсем рассвело. Солнце упругими толчками поднимается над вершинами. Солнце стучит в такт моему сердцу. Пульсируют, дрожат ручьи, вены, реки… Солнце – большое и горячее сердце. А есть ли сердце у Солнца? Есть ли сердце у сердца?

Солнце летит по небу, запад перетекает в восток, и восток перетекает в запад, потому что Земля круглая и всё время вертится. Так что, я теряюсь в пространственной ориентации. 

«Ты дрожишь…», - тихо говорит Нида, целуя меня сзади в эпистрофей. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Темно и пусто. Только белым привидением сползает с кровати простыня. Прости меня. 

В оконном стекле я вижу отражение безмолвного движения своих губ от неслышного, но выразительного шепота. Быстрыми шагами иду в комнату Каземира. Его большая потная рука с оттопыренными жёлтыми пальцами свешивается до самого пола. Паркет под ногами неприятно скрипит. Хочется разбудить Мцкевича, но его лицо кажется мне липким и, брезгливо вытирая ладонь, я закрываю дверь.

Семь часов, все спят, а мне пора уходить. На улице также тихо, только где-то далеко лают собаки, и почти раздетый старый человек плачет, сидя на корточках возле подъезда. Сухие шершавые слёзы падают на его колени. Всё пронзительней воет старуха внутри меня. И в этот миг равнодушные, усталые люди, вдруг, словно заранее договорившись, выходят на улицу, и старый человек исчезает за их жирными спинами. 

Наблюдатели

По мере взросления, женщина играет четыре различных роли – дочери, любовницы, жены и матери. В силу индивидуальных особенностей, каждая – склонна играть ту роль, которая даётся ей легче всего. Как правило, те, кто предпочитают играть дочерей, либо вообще не выходят замуж и остаются старыми девами, либо выбирают себе в мужья сильных и властных мужчин. Из хороших любовниц редко получаются хорошие жены, и не всегда хорошая жена может стать хорошей матерью. Но почти каждая считает своей обязанностью пройти с честью через все четыре стадии. 

Из Адама появилась Хава. Из мужчины появляется женщина. Мужчины, женщины, дети. Из мужчины – женщина, из женщины – дети. Замечательно. 

В начале был звук. Потом свет отделился от тьмы, и Город заискрился в лучах Солнца.

Идут по тротуару женщины, сидят на потрескавшемся дерматине автобусных сидений, несут на руках краснолицых, орущих, мокрых, поспешно бегут домой, чтобы стеклянными удивлёнными глазами следить за монотонным шевелением на экране телевизора, и время идёт, а времени нет. Нет времени на себя, на тебя, на нас, лихорадкой охвачены женщины, щёки болезненно горят, не коснуться. От привычки думать при ходьбе, они всё больше сутулятся, придавливаются к земле, давление поднимается, и вот она – мигрень, гипертония, варикоз, старость. И здесь женщина кончается. И здесь начинается время.

Идут по тротуару мужчины, рыжебородые и лысые, надувают щеки и сплёвывают сквозь зубы – словно следы белых копыт на асфальте. Мужчины глядят на женщин и пьют горькую водку от бессилия сделать женщин счастливыми, оттого, что зубы гниют, оттого, что лицо, выросшее вокруг носа, атрофировалось, и нет ни сил, ни желания улыбаться или плакать. Они пытаются забраться на подножку трамвая, выпячивая тощие мужицкие задницы, всё более утрачивая жизненное равновесие, и одеревенело валятся плашмя на землю, рубашки задираются, и обнажившиеся ребра, натягивающие по-стариковски белую кожу не сочетаются с красными, болезненно припухшими лицами. 

А кроме мужчин и женщин, в городе есть автомобили. Автомобили сигналят, скрежещут и, иногда, давят людей. Но, кто скрывается в автомобилях, ни женщинам, ни мужчинам неизвестно.

Вот, в нашем городе живет человек, которого я не знаю, но очень часто вижу. Это седой, взлохмаченный старик, небритый, в очках, одежда на нем мешковата, а сам он вечно пьян и грязен. Я встречаю его на всевозможных мероприятиях – на выставках, концертах, творческих вечерах, ярмарках и конференциях – он все время один – я не знаю людей, знакомых с ним лично, и ни разу не слышал, как он с кем-либо разговаривал. Он приходит с небольшим опозданием – пьяный, грязный, лохматый, садится где-нибудь в углу и молча слушает, иногда дремлет – а когда все заканчивается – уходит. Он – наблюдатель. И не он один. Наблюдателей довольно много. Они созданы, чтобы портить людям настроение. Они – посредники между людьми и автомобилями. Но, как узнать, быть может, и ты сам – один из них? 

След

…Мне становится трудно дышать

И не терпится знать, где ты будешь завтра…

Кому удастся разделить танцовщицу и танец? Закупоренные звёзды освещают ладони, полные корнеплодов, шишкоягод и семяпочек. Одинокая, оборванная, бледная, как алебастр – словно загипсованная – Луна.  Только слияние двух ущербных месяцев позволяет достигнуть полнолуния, но сегодня – в одиночку. Спутники, астероиды и космические корабли текут по лицу ночи среди моргающих глаз, как слезы, оставляя за собой влажный след и капая с подбородка.  

Космонавты тоже плачут.

Чувствуешь себя опустошенным кувшином, но пустота эта приятна, как приятна бывает мышечная боль, оставленная вчерашней физической работой. Так много места внутри, что кажется – вся вселенная может поместиться в теле, и нужно дышать осторожней, чтобы нечаянно не втянуть её. Но трудно сдерживаться, ведь воздух ещё пахнет твоими волосами, всего минуту назад ты была здесь, и бабочки кружились вокруг твоей головы, но ветер разгоняет запах, и совсем скоро я буду носиться за ветром, желая отобрать последнюю каплю, а, поймав – петь ему песни, глупо смеяться от наслаждения и во всю неизмеримо выросшую силу своих лёгких вдыхать и вздыхать… 

ГЛАВА 6. ТРЕСК
…Художник слеп. Он видит мир, закрывая глаза. И требует слепую аудиторию. Он загоняет людей в мир, созданный его головой. И человек, засосанный этим миром, начинает обожествлять Художника и поклоняться ему. Но Художник – не Бог, не Создатель, а всего лишь сценарист. 

Сценарист мира. 

Слепой сценарист мира…

Odos

Люди в пути. Люди двигаются по той дороге, которая укладывается под их стопами. И каждый шаг сопровождается страхом того, что нога угодит в болото, но каждый раз под каблуком оказывается гладкий булыжник. И поэтому нельзя бояться. Нельзя останавливаться и думать о том, куда поставить ногу. Остановка – уже ошибка. Нельзя нащупать свою дорогу. Невозможно предугадать её. И даже, если все твердят тебе: «Осторожно, засосёт болото и костей не оставит, иди с нами, видишь – нас здесь много, идём в ногу, и вместе, и с песней», - нельзя слушать их, если крадётся в груди сомненье. Не оглядываться назад. Слушать себя одного и идти туда, куда хочется идти, ничего не боясь. Они говорят тебе: «Перекрёсток – всего лишь ловушка!», - не верь этому. То, что ты сворачиваешь, вовсе не значит, что напрасен и неверен был пройденный путь. Пусть они идут прямо. Кривой путь – путь, наполненный изгибами, зигзагами и поворотами гораздо интересней и длинней прямого. Шагать пешком по кривой. Извилистая извилина лучше извилины прямой. А сил хватит. Потому что, только когда закончатся силы – настанет конец пути. А идти вслед за всеми – значит присоединяться к стаду ведомому неведомым. Неведомым пастухом. Почему мы остановились здесь? Потому что остановились впередиидущие. А почему остановились впередиидущие? Потому что так решил пастух. А ты видел пастуха? Слышал пастуха? Может быть, он по нужде в кусты? Может быть, он дурак или сумасшедший? Он, вообще, живой? Зрячий? А даже, если и так, то всё равно нам не видно его, а значит и ему нас. Не так ли? Всё, я сворачиваю, а вы, как хотите…. И пусть бредущие по соседней тропе – те, кто не осмеливается менять маршрут – кричат: «Вернись! Вернись!», - назад нет дороги. Их крик назойлив, их крик заставляет тебя задуматься порой о правильности направления, но путь уже выбран, сделан уже шаг и только трусость может заставить тебя изменить решение и снова присоединиться к ним, заняв позорное место в хвосте. Та же трусость, которая звучит в их мольбах. Та же трусость, которая навсегда оставляет человека в неведении. 

Самый страшный преступник – тот, кто не даёт тебе свернуть на выбранный путь и принуждает идти по той же дороге, по которой двигается он сам. 

Это даже не страх уже, а отсыревший комплекс.

Извилисты были извилины в голове Алексия Извилина. В таком сумасшедшем лабиринте заблудился бы даже Хорхе Луис. Но никого не подпускал к своему сознанию Алексий. Ни один человек в мире не мог искренне назвать себя его близким другом. В мужчинах Алексий видел соперников и стремился одержать над ними верх, а не подружиться. Женщин Извилин любил и старался добиться их расположения, но женщины казались ему пустыми, только тело их имело над ним необъяснимую власть. Никого не впускал Алексий в свой лабиринт. Зато полученный от природы проницательный ум позволял ему путешествовать по извилинам окружающих его людей и, находясь внутри такого лабиринта, он обретал внезапную власть над волей человека, способность управлять им. Агваресом ощущал он себя, балетмейстером, организатором танцев – люди вокруг него танцевали, нелепо размахивая руками, неуклюже топая и разбрызгивая слюну. От этих танцев противно становилось Алексию, противно от слабости этих существ, которых так невыносимо легко подчинить себе. Но властью он упивался. И для него тоже не живыми были эти люди, а куклами – любопытно и ужасно было смотреть, как из их глаз течёт вода, но, в отличие от Каземира, удовольствия от этого он не получал.  

Любопытство побудило Алексия заняться медициной. «Если кукла – человек, - думал он, - то, как отличить живую куклу от мёртвой, больную – от здоровой?» Интуитивно Алексий улавливал разницу и в глубине души боялся этого понимания. Что-то неведомое грызло изнутри больных людей, встречающихся ему, и Извилину необычайно сильно хотелось нащупать это что-то, разгадать тайну, и, в то же время, неведомое пугало его. Он испытывал потребность в осязаемых врагах, чтобы бороться с ними, а когда, внезапно, начинала болеть голова, он не знал, кого в этом винить. Ведь, если боль появилась, значит должна иметься причина боли? Алексию были знакомы всевозможные методы исцеления, но он не мог понять главного – механизма. В такие моменты его одолевала депрессия, и, дабы отвлечься, он устраивал в доме авральные уборки, переставлял мебель, тщательнейшим образом сметал пыль, драил полы, и, затем, сам принимал ванну. Чистота успокаивала Алексия, но лишь на некоторое время.

Уже с первого взгляда, когда Илья вошёл в комнатку и недоумённо осмотрелся, Извилин почувствовал, что он (Илья) болен, то ли душевно, то ли какой-то болезнью характера, и свойственный здоровым инстинкт заставил его обороняться.

Но время шло, и Алексий, уверовав в безобидность Ильи, заинтересовался и, стараясь ничем не выдать себя, стал внимательнее следить за его поведением. Учебное время подходило к концу, Алексия уже звали работать в престижную клинику, оставалось только успешно защитить дипломную работу, основанную на собственных исследованиях того или иного рода расстройств. Никто и ничто не мешало Извилину продолжать наблюдать за развитием заболевания Ильи – тот жил в соседней комнате, они часто виделись и разговаривали, а школьная дружба позволяла Алексию задавать достаточно интимные вопросы и требовать откровенных ответов. Вечерами Извилин запирался в комнате, исписывая страницу за страницей. Каземир и Илья были уверены, что он ведёт дневник, но, когда мысли грязны, мир неприятен и человек не любит себя, своей радости и своего горя – не о чем писать в дневнике. Алексий составлял историю болезни и очень надеялся (впрочем, оправданно), что Илья ни о чём не догадывается.

Вяло копаясь в воробьях, плавающих в супе, Алексий мыслил о том многообещающем будущем, которое грозилось наступить после того, как он закончит исследование. «Чтобы понять настоящее – следует вспомнить о прошлом и подумать о будущем», - так он считал. Воробьи танцевали в тарелке, отказывались нырять в ложку, и Алексий нахлебался бульона.

Извилин стремился к славе. Ему хотелось, чтобы люди указывали на него пальцем и называли его имя друг другу в уши, и чтобы его улыбка служила украшением обложек модных журналов. В возрасте четырех лет он увидел в газете свою фотографию… «…трехлетний ребенок, прочитавший «Педагогическую поэму» Макаренко, принимается за собрание сочинений Дюма-отца…». Эта фотография заставила Алексия задуматься. К десятилетию он скопил восемьдесят четыре вырезки из газет и журналов, в которых упоминалось его имя. Стены комнаты Алексия были увешаны почётными грамотами, и с каждым годом их число всё увеличивалось. Различные сертификаты, дипломы, награды, призы служили единственным украшением его скромного жилья. Перед знакомыми, обвинявшими Извилина в хвастовстве и нарциссизме, он оправдывался скудостью материальных средств для приведения комнаты в «божеский вид», но и это казалось им похвальбой.

Алексий всегда старался жить в одиночестве, окружая себя собственными вещами. Он никогда и ничего не брал в долг, на время, послушать, посмотреть, поносить, переписать, одним словом попользоваться, но свои вещи любил очень и лишь, скрипя сердцем, мог расстаться с ними. «Мир, приготовленный одним человеком, куда определенней и понятней, чем мир, приготовленный двумя или несколькими», - считал он и стряпал, используя людей вместо продуктов.

При мысли о том, какое аппетитное блюдо должно выйти из Ильи, Алексий поймал своё отражение и загадочно ему улыбнулся.

Кость

По-утреннему опухший пожилой мужчина ест яблоко, стоя посреди детской площадки. Ушатик в синем комбинезоне, маленький, чуть ли не по колено ему, прыгает на неокрепших ножках и кричит: «Мне, и мне, это не-спра-вед-ли-во, и мне дай, дай!». Пожилой мужчина доедает фрукт, тщательно обкусывает остаток и, широко размахнувшись, с видимым сожалением швыряет огрызок в кусты. Ребёнок кидается вслед, только треск веток и жадное лязганье зубов, но вот, зачавкал, неужто нашёл?

Так из яйца выползает курица, из курицы выползает яйцо…

Молодой человек с усиками и собакой проходит мимо. Пёс виляет хвостом и подбегает к пожилому мужчине, тот протягивает ему завалявшееся в кармане печенье.

· Фу! - отрывисто кричит хозяин собаке, но, будто среагировав на команду, руку отдергивает угощающий пса мужчина. 

Рассердившись (больше всего на себя), пожилой кричит:

- Ты что здесь собаку выгуливаешь, а?! Другого места не нашёл?

- А что? – дерзко отвечает молодой, - Вы здесь гуляете, что ли? Ваше место, что ли?

Из кустов, облизываясь, вылезает мальчишка. Увидев животное, он широко открывает глаза, и, показывая на него пальцем, громко кричит: «Ааа!!!», - и бежит навстречу. Испуганно поджимая хвост, собака пятится и прижимается к хозяину.

- Уберите ребёнка, - недовольно говорит молодой, - такой и укусить может, - и удаляется быстрым шагом, придерживая своего пса за ошейник. 

Дед и малыш удовлетворённо улыбаются друг другу. Дед берёт внука за руку, и они неторопливо идут домой. Дед достаёт новое яблоко. Мальчик сплёвывает на ходу яблочные семечки.

Выплюнуть косточку – почти что посадить дерево.

Герои

Заканчивает жизнь самоубийством не тот человек, который ощущает себя никому не нужным, а тот, который сам больше ни в ком не нуждается. 

Позволить себе умереть можно только тогда, когда точно знаешь – это не причинит боли никому, кроме тебя самого. В обратном случае – самостоятельная смерть означает проявление низменной слабости, трусости, потакание собственной истерике. Можно совершить ещё большую подлость – перед этим позвонить и попрощаться с самыми близкими людьми, тем самым, со свойственной эгоистам низостью, свалить на их сердце вину своей безвременной кончины и, затем, с удовлетворённым разумом совершить суицид, зная, что ещё очень долго о тебе будут плакать, винить себя, и не только твоя жизнь будет окончательно испорчена. Такому самоубийце хочется навесить на любимые шеи якоря, чтобы самому себе казаться героем. Нельзя допустить, чтобы из-за таких героев страдали люди. Исправлять нужно не тех, кто вредит себе – алкоголиков и наркоманов, а тех, кто вредит другим. Настоящий самоубийца порывает с жизнью тихо, без афиширования и апломба, где-нибудь вдали от обитаемых мест, незаметно и только ради себя. Все остальные занимаются просвечивающей саморекламой. Позор им. Позор ноющей самовлюблённости. И хвала тем, кто способен, не жалея о прошлом и не рассчитывая на будущее, радоваться настоящему и наслаждаться терпким вкусом дикой земляники, вися над пропастью.

Ноги

Может ли выжить в обществе человек, который никому не подчиняется, но и властвовать ни над кем не хочет?

Люди всегда добивают того, кто уже ранен природой – низкорослых и дылд, бродячих собак, очкариков и прыщавых, добрых, беззащитных, безумных, кривых – всех страдающих от внимания общества к своим недостаткам.

Алексий страдал от потеющих ног. Ступни потели вне зависимости от температуры – они нагревались и отсыревали летом, но и зимой – холодные и остывшие, как у трупа, они продолжали источать влагу. Попадая в общество, Алексий старался находиться в самой гуще событий, чтобы окружающим было сложнее обнаружить источник запаха, но, когда его всё же вычисляли, он злился, смущался, косоротился в улыбке, и голос его становился крикливым и сморщенным, как недозрелое, высохшее от болезни яблоко. Он нервно, по привычке, засовывал большой палец правой руки в рот и тёр им зубы, стремительно покидая компанию.

Алексий идёт вдоль домов, преследуемый собственным ароматом, крича от злости и обиженно моргая, и, вместе с ним, уставшие сопротивляться, моргают форточки – глаза ветра. Чтобы успокоиться, он грызёт орешки и машет рукою – такси!

- Странно и интересно, - говорит водитель, сворачивая на рабочую улицу, - почему все проститутки щелкают семечки?

- Сам ты проститутка, - отвечает Алексий, выплевывая шелуху в окно, и шепчет, отвернувшись, - Дедуган отвратительный.

Алексий всегда торопится возвратиться домой, потому что боится оставлять свои вещи в одиночестве. Ему с самого раннего детства казалось, что, если они могут сами стоять, значит, могут сами и уйти. Было занятно и обидно думать о том, чем занимаются вещи в его отсутствие. Лишь бы не случилось чего. Алексий нервничает. Торопится и водитель, оттого что знает, кто портит воздух.

Колобог
Однажды, ещё в молодости, Извилин обнаружил, что сказка о Колобке является косвенным религиозным источником, по важности своей едва ли уступающим Новому Завету. Символика этой сказки поразительна. История – тем более. Первоначально это был текст о Боге во плоти. По легенде, перед тем, как сотворить Бога, люди, которые стали прототипами Бабки и Деда, многие годы собирали средства и накапливали опыт – «скребли по сусекам». Все действие происходило в строжайшей тайне от церкви. Бог создал человека. Невозможно, греховно и недопустимо, чтобы человек создал Бога. Бытует мнение, что все же не люди сотворили Колобога, а сам Бог добровольно снизошел в его душу. Как бы то ни было, Колобог был сделан – но, вместо того, чтобы поклоняться ему и учиться у него, люди стали предпринимать попытки физического исследования божественной структуры. Так, многие желали съесть кусочек Бога, чтобы приобщиться к его величию. И Колобог сбежал, пытаясь обращать в чистую веру всех встречающихся на пути. История повторяется – неверующие и отрекшиеся апостолы, и хитрость Лисы – поцелуй Иуды, и добровольная смерть Колобога и вновь безбожие на земле.

А может быть Колобог еще жив. Может быть, он превратился в Солнце и сутками путешествует вокруг света в поисках своего Искариота.

Под Солнцем Алексий чувствовал себя большим и сильным растением, которое посадили в маленький горшочек. Так много, чего хочется, и совсем нет времени и места.

Времени хватало на изучение инструкции швейной машинки «Zinger». Он знал уже, что маховое колесо следует вращать всегда к себе, и, что швейная машинка не должна работать при спущенной лапке, если между нажимной лапкой и двигателем ткани ткани нет. Чтение всех инструкций очень нравилось Алексию, вне зависимости от того, чему они учили.

Установка шпульки в шпульный колпачок.

(как хорошо, как приятно это слово на вкус – шпулька…)

Шпульный колпачок берётся в левую руку, а шпулька – в правую руку, чтобы нитка проходила в шпульке сверху к себе. Шпулька вкладывается в шпульный колпачок, и нитка продевается в прорез шпульного колпачка. Затем нитку протягивают из-под пружины натяжения в её вырез…

Алексию хотелось провести все эти сложные манипуляции самостоятельно, но в квартире отсутствовала швейная машинка, и практика откладывалась на неопределённый срок. Фантазия Алексия разыгрывалась. Он не знал, как выглядит шпулька, и она казалась ему очаровательной металлической штуковиной, похожей на женскую шпильку с прикрученными к ней колёсиками-шестерёнками, шарнирами и пружинками. 

В комнату заходит Каземир Мцкевич. Он пьян, как сапог. 

- Опять, - укоризненно говорит Алексий, - Ну, зачем?

Каземир падает в кресло, вытягивает ноги и произносит:

- Мне хочется умереть ненадолго, отдохнуть, а раз так не получается, то позволь мне, хотя бы ощутить себя мёртвым, - он зевает, - Я оживу завтра. Спокойной ночи.

- Иди к себе в комнату, - толкает его Алексий, но Каземир уже вовсю храпит.

Алексий берёт тетрадь, инструкцию и, вместе с одеялом, перебирается в зал. Прочь от назойливого храпа. Прочь, Бандероль, я не сплю с тобой. Что за имя, вообще. Бандероль. Слишком звучно для столь мерзкого создания. Впрочем, наверное, каждый иногда ощущает несоответствие между предметом и словом, обозначающим этот предмет. Например, violence – жестокость – такое красивое слово и настолько не соответствующий такой красоте смысл. Хотя, не наше это дело. Давать имена – божья прерогатива. И только, чтобы почувствовать себя Богом, люди создают вещи и дают им названия – радио, радар, робот, ракета и т. д. Всё, пошёл прочь, колобок, толстосум, обжора. Спокойной ночи. 

Diablo

Зачем Дьяволу душ?

С этой мыслью Алексий проснулся. Не просто душ, а много душ, и все продаются и покупаются. И от каждого, кто продаёт или приобретает, отворачиваются люди, репутация у него тёмная, доверия ему нет. Алексий считал, что нет на свете хороших людей, а называют таковыми тех, кто умеет скрывать тайные мысли и недобрые дела свои. А, если такого человека приласкать, да расспросить, как следует, то лопнет он, как пузырь, и потечёт из него грязь да чернила. Бледнолицый чернокожий. Плохой, хороший, злой. Никогда не нравилась Алексию диалектика. Ему хотелось однозначности и понятности, а не находя их, он злился, расстраивался, но примириться с этим так и не мог.  И не хотелось думать Алексию, но, как говорить, не подумав?

А работа, связанная с общественностью, обязывала его говорить твёрдо, постоянно и уверенно. Каждый рабочий день он начинал с разработки фразовых заготовок, которые использовал затем в течение суток, повторялся, нисколько не стесняясь, но все были уверены, что его речь свежа, оригинальна, а значит спорить, пререкаться и доказывать свою точку зрения Алексию бесполезно, да и как поспоришь со столь убедительными аргументами?

- Так вот, таможенный код – это лошадь, - говорил Алексий, блестя глазами, и внимающие ему замирали в немом восхищении необыкновенной метафорой. Никто при этом даже и не пытался понять, какое отношение к роду занятий Извилина имеют копытные животные и таможенное дело.

Чтобы отдохнуть от глупости и суеты, в конце недели Алексий отправлялся в ночной клуб. Часов до двенадцати, до часу он сидел в общем зале, за одним из бесчисленных столиков, среди разноцветного моря лиц, голосов, костюмов, освещённых мигающим, колеблющимся светом. Люди за столиками менялись, одни уходили танцевать, другие занимали их места и пили холодную прозрачную водку, но казалось, что всё это одни и те же люди – так равнял их свет электричества, запах спиртного и обезумевший – один на всех – взгляд. Так одинаковые, неразличимые капли дождя падают и пропадают в луже, оставляя расплывающийся по поверхности след. И только потому чувствовалось время, что пустела бутылка на столе, всё громче говорили голоса, становилось жарко и трудно дышать и привычными, уже знакомыми казались лица. Когда Алексий начинал различать танцующих, ему становилось скучно, и он уходил.

Извилину хотелось получать от жизни удовольствие, но после невежественных удовольствий – выпивки и наркотиков – ему бывало нехорошо, дрожали руки, сжимало до рвоты желудок и бледным, будто седым становилось лицо. Радости страсти утомляли его, слишком быстро начинались, и также скоро Алексий ими насыщался. И только благостные удовольствия были совершенно недоступны пониманию Извилина, он не получал никакого удовлетворения ни от многократного повторения «Харе Кришна», ни от соблюдения айта. 

Алексию хотелось поскорее завершить это бесстрастную, скучную, серую жизнь, но когда-то он слышал, что каждому человеку отведён положенный срок, и души самоубийц носятся по свету, мучаются неприкаянные до тех самых пор, пока этот срок не истечёт. Такая перспектива страшила его, и мысль о суициде он отгонял, как мог. 

Жертва

Появляется солнце – и вся земля сияет, появляется солнце и освещает всё вокруг – и люди могут везде ходить. Люди видят кустарник, они видят друг друга, они видят мясо, которое едят, они видят жертву, они гонят жертву, они стреляют в жертву. Они ходят друг к другу в гости, когда на земле светло, и солнце освещает им путь. Они странствуют, они охотятся и стреляют, они находят жертву, они гонят её, они устраивают засаду и лежат в укрытии. Они лежат, вырыв в земле ямку и прикрывшись кустарником. Они лежат в этом маленьком домике из кустарника и ждут, пока появится жертва.

Когда жертва появляется, охотники начинают вести себя нагло и дерзко. Охотники домогаются добычи, пристают, трогают и рассматривают добычу, что вызывает ревность и злобу у её хозяина. Но он один, а охотников много, и всё, что ему остаётся делать – это опираться на их же силу и, проворачиваясь, как калитка, пропускать их за спину, обернувшись лицом к новым противникам. И хоть манёвр сложен и небезопасен – это всё же лучше, чем держать свою добычу всё время на привязи, на поводке, потому что не может раб искренне любить своего хозяина. Ведь, по сути, нет ни хозяина, ни добычи, а есть только сгустки материи неспособные существовать друг без друга. Любовь может быть только честной. Любовь поводком не привяжешь. Но так противно смотреть, как в глазах охотников разгорается нескрываемая похоть, что хочется закрыть сезон и навсегда отобрать у них ружья. 

Охота запрещена! 

Сказка о человеке, который велел жене отрезать ему уши

В прежние времена один человек древнего народа попросил жену отрезать ему уши – он хотел походить на своего младшего брата. На самом же деле жена его младшего брата просто побрила тому голову, сняв волосы, а не кожу.

Жена отказывалась, но он настаивал. И вот его жена отрезала ему уши. Тут он как стал кричать! А ведь он сам просил, чтобы она это сделала. 

Цветы

Наслаждение наступает тогда, когда заканчивается желание.

Я очень высоко ценю в человеке стыдливость. 

Стыдливость делает человека чистым; не животным, а цветком он кажется. 

Когда кто-то при мне громко сморкается, рассказывает всем о своей (и не только) сексуальной жизни, пукает и писает, выставляет на обозрение старые болячки, не смущаясь говорит об отвратительных и пошлых вещах, не прибегая к эвфемизмам, грубо шутит и при этом радостно смеётся, счастливый в своей раскованности, самоуверенно добавляя: «А что в этом такого?», - то становится понятно: тем самым он подразумевает, что все мы одинаковы, отштампованы на заводе, и пора уж смириться с тем, что кишки урчат, перерабатывают и выпускают пищу у всех и каждого.

Никогда я не буду смеяться вместе с таким человеком.

Но, как становится страшно и неприятно, когда замечаешь подобное в женщине, в красивой женщине. Цветок, который матерится и говорит о групповом сексе вызывает непонимание и ужас, не знаешь, что и думать, не веришь собственным ушам и сидишь неподвижно, чувствуя, как что-то медленно умирает внутри тебя.

Так перегорают лампочки.

Жаба

Человек может, превозмогая человеческое, стать Богом. Но даже Бог стареет.

Человек рождается для того, чтобы выплёскиваться. И только это, по большому счёту, может приносить ему радость. Выплеск – это отдача, дар, и в то же время – избавление. 

Выплеснулся – и вот уже ребенок в яйце, мальчик в гробу, чёрным огнём омывается порошок. Вот он – философский камень. Он не снаружи, он – внутри. Чтобы найти его, нужно избавиться от накопившегося, выстрелить своим «эго» в неизвестность, освободиться, и не сознанием, но чем-то иным почувствовать, как камень зарождается где-то в животе. Да и разве можно назвать это камнем? Он лёгок, он невесом, более того, он делает невесомым и твоё тело, он превращает тебя в Бога. 

Но лишь на секунды, минуты, часы… 

Однажды, Иван-царевич подобрал глупую жабу, ухватившую его стрелу. Подобрал, да и поцеловал сдуру, наглотался буфотенина, довёл себя до галлюцинаций – тут и красавица и злодеяния, влечение и страх – всё, как у нормального наркомана. Иван-то – младший – третий сын, а в России до появления первых двух детей пить не разрешалось, вот и вышел дурак – плод истощённых чресел. Попал в сети – и всё казалось бы хорошо, да выплеска-то и нету. Радость-то не настоящая, а придуманная. Какой уж тут философский камень, какой уж тут Бог. Свирепо глядит в глаза жаба, ни стрелу отпускать не хочет, ни Ивана.

Так и Алексий сидел, запершись в своей комнате, раскинув в стороны шевелящиеся жадные щупальца…

ГЛАВА 7. СТУК

…твоя слеза была на ужин

шутливый дождь моргал по лужам

на суженого…

Гора

Гора высока – её вершина упирается в упругие влажные облака, а у подножья жуют и размножаются люди, среди которых много мужчин и ещё больше женщин, много героев, преклоняющихся перед могуществом и восторгающихся непреклонностью горы, и еще больше подлецов, которых гора подавляет и угнетает своим величием. Тропинки, ведущие вверх, широки и утоптаны у основания, но, чем выше поднимаешься, тем опаснее становятся неожиданные повороты, за которыми скрываются отвесные обрывы, почти непроходимые заросли колючих кустарников и таящиеся в этих зарослях ядовито-насмешливые змеи. Гора хранит тайну. Так, во всяком случае, считают жители. Пещеры всегда таинственны. Их две – они расположены на западном и на восточном склонах приблизительно на одной высоте. Старики, правда, считают, что пещера одна, и ведет она сквозь всю толщу горы, но лишь немногие смогут найти вход в неё, лишь немногие отважатся зайти внутрь, а из тех – отчаянных – кто ушёл, ещё ни один не вернулся назад. Мудрецы говорят, что в самом центре пещеры – истощенный, старый, обессиленный, но непреклонный – стоит человек, держащий на своих плечах каменный свод. Правым глазом он каждое утро видит, как встаёт солнце, левым глазом он наблюдает закат вечерами. Ему подвластно добро и зло, но он выше всего этого – он беспристрастен, он – в центре, он – между и над. Он находится в той самой точке опоры, которую так искал Архимед. Но тяжелый свод давит на плечи, и позвоночник с каждым веком сгибается всё больше. И, наконец, наступает время покидать пост, и тогда внизу, в городе, среди ночи просыпается человек…

Двое

Было раннее утро, лифт не работал, и я спускался по лестнице, с безразличным удивлением разглядывая желтые пятна на правой руке. На площадке второго этажа стояли люди. Двое. Он и она. Он, откинув голову назад, широкими сильными ударами ладонью стучал в дверь, а она, стоя рядом, держала его за карман и низким голосом говорила: «Давай, давай, они там, я знаю, они там, я сама видела…», и затем что-то шептала ему на ухо.

· Молодой человек, - гулко вскрикнула она, увидев меня, - Вы не в этой квартире случайно живете?

Я не совсем понял вопрос, но ответил:

· Да я здесь вообще недавно.

· А когда вы переехали? – вдруг заинтересовалась она, - В этом году?

· Да, ещё в этом, - задумавшись, сказал я, наблюдая за методичной работой мужчины. Одинаковая сила, скорость, получаемый звук и продолжительность перерывов – все это казалось мне очень  подозрительным. «Он – не живой человек. Он – робот», - подумал я и попытался пройти мимо.

· Постойте, постойте, - сказала женщина и дернула робота за полу пальто, - Эй, проверь-ка его. 

Эй прекратил стучать и обернулся ко мне, невидящими глазами уставившись куда-то в область щитовидной железы. Я вскрикнул и бросился по лестнице вверх. Едва забежав в квартиру, я захлопнул дверь и услышал, что они уже здесь. Оба тяжело дышали и смотрели: он – в глазок, а она – в замочную скважину. 

· Что с тобой? – спросила женщина через дверь, - Открой нам! 

· Зачем? – сказал я и сел на стул, стоящий неподалеку, чтобы перевести дыхание. Комната стала приобретать знакомые очертания. 

Вдруг я услышал чужое дыхание за своей спиной и ощутил необычайный страх, но не смог обернуться. Тогда я вскочил и, распахнув входную дверь, столкнулся с ними лицом к лицу. Что было дальше, я, к сожалению, не помню… 

Но голова с утра болела, и пришлось выпить таблетку. Время ехать в университет, я быстро умылся, оделся, кривя лицо от боли, анальгин не помогал, и вышел в подъезд. 

У меня возникло ощущение, что это не вызвало у меня удивления. Лифт не работал. Слышно было, как кто-то внизу громко стучится в дверь. Я не решился спускаться и, вернувшись в квартиру, крепко заперся на все замки. Бог с ней, с учёбой. 

Некоторое время я крепко сидел на стуле, в ожидании стука в дверь. Но мёртвой была тишина, слишком мёртвой. В ней я сам становился мёртвым. Но, вот оно, стучат – забилось моё сердце. Всё-таки жив. Смотрю в глазок. Алексий улыбается. Вот урод. Всё лицо деформировалось, словно перекрутилось. Не лицо, а мокрое полотенце. Но это он. Отодвигаю засовы. Входи, друг. Зачем тебе аптечка? Для Каземира? А твой ключ где? Потерял, забыл?

· А я знал, что ты будешь дома, - говорит Алексий, разуваясь.

«Откуда? – не понимаю, - Я ведь ушёл бы, если б не полувещий сон».

Алексий громко хрустит пальцами. Суставы у него больные, что ли?

Сердце стучит в голове. Волнение не проходит. Не выходит из головы. Я и сейчас слышу, как робот равномерно стучит в дверь. 

· Сосед, кажется, ремонт делает, - говорит Алексий, - С самого утра долбит и долбит. 

…Все посмотрели в мою сторону. Я невольно покраснел и опустил глаза…

Алексий внимательно глядел на меня, я не мог смотреть ему в глаза, детские страхи, смеяться будет, я смотрел на его переносицу. 

· Ты завтракал?

· Нет ещё… не успел.

· Пойдём?

Стук слышится уже с другой стороны. Дом дятлов. Стучим ложками в общий ритм. Сытые, довольные. На улице светит солнце. 

· Не хочешь прогуляться? – спрашивает Алексий.

· Куда?

Мы выходим вместе и неторопливо, облитые солнцем, шагаем на остановку. Сегодня праздник какой-то, что ли? Все такие нарядные, старички со старушками под ручку, дети в бантах и мамы в коротких юбках, лоснятся на солнце гладкие, выбритые щёки некоторых мужчин. Не говоря уж о лысинах. Низко и медленно пролетает над городом самолёт. Вопросительно гляжу на Алексия, но он всего этого и не видит даже.  

· Как мы едем? – сухо спрашиваю я. Он останавливает такси.

Таксисты бывают разные. Бывают таксисты, только похожие на таксистов, а на деле, оказывающиеся таксистками. Мне встречались таксисты – изобретатели, писатели, сутенёры, бездельники, болтуны и немые, бандиты и дантисты, гады, стюардессы, священники и даже один бывший садовник английской королевы. Этого я тоже где-то видел. Он смеётся: «А я вас подвозил как-то. Да-авно уже». Ну, ну, говорю же – помню.  

Проезжаем мимо площади. Вот это толпа. Что ж за праздник? Едем дальше. Аа, тот самый арабский магазинчик! Я и забыл совсем. 

Алексий расплачивается, и мы ускоряем шаг, торопимся. На двери магазина, липкой белой краской старательно выведена надпись «Автодор» - она открывается самостоятельно, и мы заходим вовнутрь. Мягко дурманяще пахнет, дым тонкими пластиками перелетает, изгибаясь, от прилавка к прилавку. Странно, что продавец не в чалме. Но в глазах есть какое-то лёгкое просветление. Он подлетает к нам вместе с дымом. Что желаете? Алексий рассматривает старинный кинжал, похожий больше на скальпель. Вас интересует? Алексий кивает головой, между ними начинается тихая беседа, я отхожу, рассматривая товары. 

Мне нравится вот эта вот картинка, с надписью. А что это значит?  На арабском? Ну, конечно. КАК? Ух! Я не повторю, пожалуй. А как переводится? 

· Кряканье утки не имеет эха, - продавец пожимает плечами, словно перевод не имеет значения.

· Беру, - тороплюсь я. Ещё бы. Просто поражён. Интересно, а это правда? 

· Она не продаётся, - продавец смущён, - Она передаётся.

· А можно передать её мне? – смиренно прошу я.

· Можно, - он что-то неуверен, голос дрожит, в глаза не смотрит, - наверное…

· Как хорошо! – радуюсь я.

Алексий набрал целую корзину предметов непонятного назначения. Я прижимаю картинку к груди. «Не пытайся стать уткой, - говорит мне на ухо продавец, - уж, как аукнется, так и откликнется. Такая вот у человека судьба», - он вздыхает и исчезает за прилавком. 

Домой возвращаемся в молчании. Алексий увлечённо копается в своей корзине.

Чёрный

· Ах, как это по-женски! – сказала она за меня, притворно вздохнув, - Всем разболтала, один я ничего не знаю, как всегда.

· Не угадала, - удивился я. Обычно угадывает, - Вообще не так.

· А как? – она облокотилась, локти во все стороны, локти и колени, красивая такая, хоть и не угадала. 

· Ничего бы страшного не случилось, если б ты рассказала об этом раньше, - заметил я, целуя её в пупок, - У нас с Каземиром хорошие отношения...

· А сейчас? Случилось? – Нида отодвинулась и пытливо заглянула в глаза. 

· Я… не знаю, - я понимал, что ведь, правда, ничего страшного не произошло, но чувствовал при этом, будто обнимаю не свою девочку. Я обнимал его девочку – ту, которой он – Каземир – когда-то, должно быть, менял пелёнки, купал в ванной, трогал её своими липкими пальцами, и при мысли об этом что-то неправильное, злое вырастало в моей груди. Как грозящийся лопнуть воздушный шар. Наполненный чернилами. 

· Ну, я пошёл, - говорю извиняющимся тоном. Не хочется смотреть ей в глаза, когда думаю о таком. Не могу. Она поднимается закрыть за мной дверь.

Иду по дорожке прочь от дома. Не зажигался свет в её окне. Я ждал, что она помашет мне рукою на прощанье. Сигарета уже заканчивалась, а она всё не появлялась. Из окна, этажом ниже высунулся злой заспанный мужик. Ну что же, мужик, помашу рукой тебе. До свиданья.

Шумит ветер. Стучат форточки. Облака пролетают надо мной чёрными пуделями. Дорогу перебегает негритёнок. К чему это? Чёрная кошка – всем известно, а вот чёрный человек?

В некоторых состояниях скорость всех процессов увеличивается настолько, что можно успеть за минуту выдумать мысль, забыть о ней по прошествии времени, и снова вспомнить, уже как избитую, изжившую себя, и придёт же в голову такое? Я даже иду быстрее, как будто бы боль подгоняет меня, но это и не боль, а обещание боли, которая пока что даёт знать о себе едва заметным физическим недомоганием в какой-то блуждающей точке. И всё мерещится, что я нащупал эпицентр. Как орангутанг, бью кулаками в грудь. Только нездоровое бульканье. В сердце булькают слёзы. Ведь она – тоже немножко он. Он сделал её такой. Он. 

Слава Богу, ещё не вернулся, сегодня я не сдержался бы, а следует держать себя в руках. Хотя бы пока. 

Вечерело. Криволикая луна уже улыбалась с неба левой половиной рта. Явный признак двуличия. На балкон залетел огромный сытый кровопийца-комар. Моя, держащая сигарету рука дёрнулась было к опасному насекомому, но необоснованная жалость заставила изменить намерение, и огонёк полетел в темноту улиц, пересекающихся под окнами. И я ещё собираюсь убить человека. Невероятно, пожалел комара. Чем он лучше? Но разве бывают подлые комары? 

«Нидонька моя, хорошая моя, девочка, прости, прости меня, пожалуйста, прости за всё то  неприятное, отвратительное, грязное, противное, – я говорю в пустоту, напрягая от боли брови, - за всё то, от чего я не сумел оградить тебя. Прости меня за переполненные автобусы весною, за бессмысленные уличные оскорбления, за то, что вокруг суетятся пустые, грубые, жадные, похотливые люди, прости меня за… за твои воспоминания обо всём этом…».

Голова медленно заходит за горизонт.

Ночь. Сидел бы дома, но столько всего творится внутри, что тело, как новый свитер ещё не сидит по фигуре, надо встряхнуться, подвигать плечами, извернуться в талии. Хотя, иногда, кажется, что душа не внутри тела, напротив, она обволакивает его, словно защитная плёнка. Тихо-тихо выбираюсь на улицу. Осторожность – вот основное качество людей, предпочитающих ночь дню. Изворотливость этих людей вызывает удивление, а порой и уважение несведущих, ведь ночью не обязательно хорошо видеть – надо чуять, слышать, подмечать и лавировать. Кажется, что они не боятся опасностей, так как знают множество методов и средств для избежания их; кажется, что им легко идти по жизни, потому что они понимают, где нужно свернуть, а где – остановиться, но это не так. Не так просто. Ведь, когда приходит день, они продолжают жаться в тени, опасаясь получить солнечный удар или вовсе – ослепнуть.

Как ни крути, но, поднимая голову, чтобы не видеть грязь, мы слепнем от света полуденного Солнца. 

Воздушный шар

Сегодня я был нечаянным свидетелем проявления огромной физической силы Азе Мцкевича. Когда он выходил, его воздушный шар вдруг отвязался от водосточной трубы возле подъезда и стремительно понесся в воздух. Азе с ужасающим воплем бросился вперед, ухватил кончик каната и, упершись ногами в землю, подтянул шар к себе. «Откуда у него воздушный шар? – подумал я, - Может быть, у него нет никакого воздушного шара?»

Силы у него откуда?

Когда Алексий вернулся с работы, я усадил его на табурет и произнес:

· Нам надо серьезно поговорить. Ты не знаешь, что происходит с Каземиром? Это совершенно немыслимо, чтобы человек в его возрасте так себя вёл. Ты видел его воздушный шар? Где он его взял? Где это видано, чтобы воздушные шары доверяли таким, как он? Да он ведь и управлять не умеет. Нет, я уверен, что ему необходима квалифицированная помощь психотерапевта, иначе он просто убьется. Боже мой, боже мой, я займусь этим, я знаю парочку отличных психо…, - тут я встретил затуманенный взгляд и понял, что он мне верит, причем верит безоговорочно, и поэтому не надо, не надо больше ничего говорить. Я запнулся на середине фразы, сглотнул последнее слово и в этот момент Алексий тяжело упал на пол.  

Около минуты я бессмысленно смотрел на него, пытаясь понять, что же  произошло. Потом испугался и побежал звонить в милицию, хотя зачем в милицию? В скорую помощь, какой у кого номер? 02, 03. 01 – пожарная часть, точно знаю. Дрожащие от волнения пальцы непроизвольно вертят карандаш. Где я его взял? Наверное, возле телефона лежал. А, нет, это не карандаш, это – ручка. Автоматическая ручка. Выглядит как фаллос. Когда я нажимаю на кнопку, головка медленно выползает, пока не достигнет точки фиксации. Только теперь можно приступать к делу. Так, а что я делаю? Ага, ищу телефон… ГОСПОДИ! Там же Алексий умирает, кажется. Может, пока не умер, оказать ему первую помощь? А то ведь, не дождётся докторов, бедолага…

Я возвратился в комнату. Алексий сидел на стуле под люстрой и радостно улыбался.

· Ага! Поверил! – заорал он, увидев меня. Неприлично показывать пальцем, и чему тебя только мама учила, дурень?

· Уфф, - я опустился на диван.

· Да, знаю я всё это, – устало сказал Алексий, опустив руки, - И про воздушный шар знаю, а что разрешение дали, так у Каземира – везде знакомые. Человек известный. Я удивляюсь, почему ты ничего не знал? У тебя всё в порядке? Худой, бледный какой-то…

· Ну, так, - проворчал я, - Пугаешь меня…

Совершённое убийство уже, само по себе, всегда совершенно, идеально. Ведь до момента совершения ты можешь только представлять, каким будет выражение лица жертвы, как быстро наступит смерть, какой оттенок приобретёт кровь, струящаяся из отверстий, но главное – удостовериться, что жертва действительно мертва. Иначе, преступление не будет иметь никакого смысла. Какое же это убийство, если никто не умер? Убийство далёкое от совершенства. Просто – позор. А, кроме этого, необходимо устроить всё таким образом, чтобы не осталось следов, улик, свидетелей, чтобы убийце удалось скрыться от правосудия. 

Можно отталкиваться от того, что у него есть воздушный шар. Управление воздушным шаром связано с риском для жизни. Мало ли, что случится в воздухе? Лишь бы высота была достаточной. Я не хочу трогать Каземира. Я не хочу видеть его лицо. Никогда больше. Но я ведь не убийца. Я не стремлюсь к совершенству, я просто осознаю необходимость избавиться от Мцкевича, и как можно скорее.… Но для того, чтобы всё прошло гладко, мне следует тренироваться. Я отправляюсь в магазин за воздушными шариками. Мне штук пятьдесят. Сколько? С к о л ь к о? Сплошное надувательство.  

· Я тебя надул, а ты ничего и не понял, - сказал я, лопнув первый воздушный шар. 

· Бумпсс, - печально отвечает он.

Шумно лопаются шары, весь пол в разноцветной резине – под каждым лопнувшим, мне мерещится расплющенный Каземир. Вот почему, когда он заходит в комнату и удивлённо озирается, мне становится не по себе. Не люблю покойников. И, кажется, это взаимно. 

Он протягивает мне кисть для приветствия. Как неприятно, как противно трогать его ладонь, но я улыбаюсь и крепко жму вытянутую руку. Главное – пересилить рвотный рефлекс. Почему этот гад, гад, гад, гад до сих пор жив? Негодяй, от ненависти мелко стучат зубы. Как ты смел прикасаться к ней? Как ты смел любить её, подлец? Какое право имел ты становиться частью её жизни, влезать в её судьбу? Хуже всего мне оттого, что я не знаю, насколько далеко ты зашёл, насколько глубоко пустил корни в её тело, что ты успел уже сделать с ней? ЧТО? Я не вижу выхода. Как выместить мне свою злобу, своё отчаяние, как ненавистен я сам себе за бессилие, за неспособность изменить прошлое. Что же мне делать? Да, я убью его, это самое малое, что я смогу совершить, но как убить память? Как убить вопящую внутри старуху? КАК???

· Я не понимаю, Каземир, почему ты всё успеваешь? – задыхаясь, говорю я. 

Это совершенно поразительно, как может он так себя вести в этих условиях. Будто бы знал обо всём. Мцкевич самодовольно ухмыляется. Ах, с каким удовольствием я разбил бы его жирную, щекастую… Ногти впиваются ладони, во мне столько бешеной злости, что я знаю – хватит одного удара, чтобы он никогда больше не ухмылялся, но мне мало этого, я хочу, чтобы он страдал, чтобы ему было плохо, страшно, чтобы он визжал от боли, как женщина, плакал и просил пощады, но нет тебе пощады, ползай, пресмыкайся, пока кишки ещё не размотались, фу, как ты воняешь, я весь трясусь от отвращения, но нужно довести дело до конца…Нервно трясу головой, скоро тик разовьётся.

· Я работаю по графику, отличная штука – планирование времени, – Каземир глядит на меня снисходительно. Я мило улыбаюсь ему в ответ.

Мы садимся рядом на диване и думаем. Каждый о своём. Тикают, тикают настенные часы. В тёплом воздухе летают холодные пылинки. 

Прощай
Я жалок и вокруг меня – жалкие люди. Люди без формы и с расплывающимся содержанием. Хотя, и среди них наблюдается стремление к эстетству.  Например, как я заметил, вон тот – в синей вязаной шапочке – никогда и ничего не ест прямо с земли, а всегда сначала аккуратно разложит объедки по блюдцу, которое носит во внутреннем кармане пиджака времён первой мировой, обязательно отойдет в сторонку, полюбуется и после этого, наконец, приступает. 

Меня слишком мало. Я – фальшивка. Похож на оригинал, но и качество совсем не то, да и ценность куда меньше. Я недостаточно жалок, существуют более несчастные люди. Но я и счастлив недостаточно. Ни рыба ни мясо. Стыдно перед всеми людьми, перед каждым в отдельности. Перед негодяями за то, что я лучше их, перед героями – за то, что не могу стать таким же…  

Это ещё один грех. Грех «быть лучше». Когда рядом с тобой находится курящая девушка, а ты сам не куришь, то чувствуешь себя не в своей тарелке. Она поглядывает на тебя, словно ощущая, что ты смотришь на неё брезгливо и сочувственно, как здоровый на больного. «Это не так!»,  - хочется сказать мне, но вот наши взгляды встретились, и я вижу, что теперь уже ей стало не по себе…

Я – подражатель, пересмешник. Гений – это нечто совершенно противоположное подражанию. А я… среди негодяев, чтобы задавить свою совесть, кричащую мне в ухо, как всё это подло, жестоко, несправедливо – сам стараюсь стать негодяем, как будто бы мне нравится поступать так же, как они, как будто бы я тоже могу получать от этого удовольствие. 

Убить пересмешника в себе. 

Убить Каземира. 

Удивительная стадия развития. Люди, которые меня окружают и события, которые происходят со мной – раскачивают мой застоявшийся внутренний мир в противоположные стороны. После каждого толчка я становлюсь либо немного более сумасшедшим, либо, наоборот, прихожу в норму. Но ведь я и сам не знаю, чего хочу больше. Я и сам не знаю…

Что же должно быть в центре, если полюсами являются безумие и нормальность? 

Я набираю её телефон. Сейчас перезвонит. Хорошо, жду. Ну, скорей, скорей же… Ага, вот. 

· Алло, - потягивается Нида в трубке, - Пррривет. А я спала.

· Понятно, - говорю, - а я жду.

· Пока глаза протёрла, телефон нашла и сразу позвонила. Долго разве? 

· Нет. Недолго, – отвечаю я, - Просто жду. У тебя всё хорошо? 

· Голова, кажется, болит, не знаю, ещё не поняла. 

Чувствую по голосу, что она прищуривается. Вообще странно, как сильно влияет мимика лица на интонации. Я всегда слышу, когда она улыбается, хмурится, закрывает глаза, надувает щеки или просто дуется.

· А на улице так хорошо, - замолкаю, спохватившись. Ей не следует видеть это. Обманываю, - Правда, солнце уже село, да и прохладно.

· Ну ладно, пойду тогда в душ, – вздыхает она, - Пока?

· Ага, пока, – соглашаюсь я.

· Ну, пока, - от Ниды остаются короткие гудки. Я молча гляжу в окно. 

За окном возникает зелёная поляна, пробежаться бы по ней босиком, ах, детство, однако, девятый этаж, откуда она здесь? А поле всё выше и выше, и не поле даже – а холм, а теперь жёлтая полоса и синяя, я знаю расцветку, я уже видел его воздушный шар. Но только взгляните! Какое всё же захватывающее зрелище! Величественный, яркий, в лучах садящегося Солнца! На свой престол восходит царь. Шар всё поднимается, показывается голова, а вот и весь Каземир, машет мне рукой. Что ж, давай, старайся, недолго тебе осталось. Я бегу за биноклем. Только бы успеть. Успел. И всё же, как красиво! Горы, оранжевый вечерний свет, искрится город, весь на ладони, и неторопливый шар, как воздушный кашалот, уплывает на юго-восток. Но слабоват бинокль, я не увижу лица Каземира, когда всё, наконец, произойдёт. 

И словно огненный фонтан вырастает в сумеречном небе. Я, кажется, даже почувствовал, как жар обагрил ресницы, но это, конечно же, невозможно. Наверное, от волнения. Чёрные хлопья реют в воздухе. Чёрный теплый весенний снег. Издалека приближается вой сирен. Поздно уже, всё кончено. Вокруг места происшествия собирается толпа зевак. Ему было бы это неприятно. Сначала – туалет. Туалет трупа – приведение в порядок тела, штопанье ран,  наложение румян и грима. Кукольный театр перед ревизией. Я опускаю занавеску и убираю бинокль. Меня трясёт. Озноб. Азарт. Вместе с тем, я не чувствую удовлетворения, радости по поводу случившегося. Но в каждой клетке моего тела заводятся маленькие моторчики, словно каждый орган включает состояние активности, подготавливаясь к дальнейшим действиям. И я не знаю ещё, как буду вести себя, но я уже готов начать. Я готов ко всему. 

Снова отодвигаю штору, чтоб увидеть, как по улицам несутся со стоном пожарные машины. И внутри меня всё сильнее разгорается пламя. От кислого дыма текут по щекам  слёзы. Я отворачиваюсь. Не хочу, чтобы он подумал, что я жалею. Я – настоящий. Я покинул вашу команду, негодяи. Я теперь против вас. Я сделал то, что хотел. Сделал шаг. И продолжаю идти. 

Прощай, Каземир Мцкевич. 

Борода

Ресторан. За отдельно стоящим столиком сидят мужчина и женщина. Стол изысканно накрыт, блестят столовые приборы, цветы, бутылка красного вина, тихая музыка. Официант, стоящий рядом вопросительно улыбается. Мужчина кивает головой. Официант уходит. Женщина игриво смеется. Она весело качает ногой, всё время задевая при этом колено мужчины, сидящего напротив. Мужчина сосредоточенно ест черепаховый суп и лишь изредка неодобрительно косится на нее. Женщина улыбается и продолжает качать ногой, отчего столик ритмично подрагивает. Мужчина устало кладет на скатерть ложку, вытирает салфеткой рот и сильно пинает женщину под столом наугад. Звенит опрокинутый бокал, всё залито вином, я за соседним столиком внимательно наблюдаю за происходящим. Женщина, открыв от изумления рот, замирает на несколько секунд. Мужчина вновь принимается за еду. Женщина прищуривает глаза, сжимает зубы и изо всех сил пинает мужчину в ответ, съехав при этом ударе почти под стол. Приборы падают, а черепаховый суп расплёскивается на его брюки. Он внимательно разглядывает пятна. Затем придвигает к себе тарелку женщины и ест, как ни в чём не бывало, её порцию.  Часы на стене показывают шесть вечера. Женщина неуклюже выбирается из-под стола, поправляет на себе платье и быстро уходит, стуча каблуками. Мужчина поднимает упавший нож, протирает его и режет на пластики холодную говядину. Женщина возвращается с другим мужчиной. Из-за его косматых волос и бороды, непросто рассмотреть черты лица. У входа в зал, она показывает ему пальцем на свой столик. Бородач подходит к не прекращающему питаться мужчине и, размахнувшись, бьёт его по лицу. Так и не доев суп, тот молча падает со стула. Его рука продолжает крепко сжимать нож. Бородач глядит на распростёртое тело, и, выпив из тарелки остатки супа, жуёт говядину. 

· Совершенно верно, каждому по заслугам, - говорю я шёпотом и принимаюсь за свой заказ. Бородач симпатичен мне. И хочется верить, что я поступил с Каземиром точно также.

· Не желаете ли составить мне компанию? – кричу ему.

· Отчего же, с удовольствием, - степенно отвечает он и подсаживается за мой стол. 

Молчу, и он молчит. Он не выдерживает первым.

· Ну, давайте поговорим?

· Ну, давайте. У вас право первого голоса, - я очень вежлив.

· Меня все зовут Оралман, но это, как вы понимаете, не  настоящее имя.

· Ну, конечно, - киваю я, работая челюстями.

· Я – пожарник, - продолжает он. 

· Не может быть?!! – восхищённо смотрю на него я, - И как работа?

· Да, когда как, - пожимает плечами Оралман, - Сегодня вот только, не слышали? Аэростат взорвался. Один человек сгорел заживо. Страшная, знаете ли, картина. Соломенная обугленная кукла, а не человек вовсе. Где глаза, где уши и не разобрать. И… мокрый какой-то. Странная вещь, вроде бы обгоревший, а всё равно мокрый. Да и лес чуть было не загорелся, всю часть мобилизовали, чтобы остановить огонь. Кое-как, знаете ли, справились. Так-то вот. Такая работа. Что с вами? Аа, у вас, наверное, хорошая фантазия. Хе-хе-хе. Извините, что рассказал вам все эти жуткие подробности. Не думал, что вы воспримите всё это так близко к сердцу. Давайте, я вам помогу. Не надо? Ну, как хотите. Моё дело предложить, знаете ли. Ещё раз прошу прощения. Так я пойду?

Я согласно киваю головой, и он торопливо встаёт, ободряюще хлопает меня по плечу и уходит.

Гады

Если твои бёдра уже наполнены икринками, то я не хочу больше иметь с тобой дело. Это не мои дети. И я знать не хочу, чьи они. 

Вот такое предательство. 

· Опять рыба! – кричит мальчик, шлепая одной ладонью по воде, а другой – указывая на плавник, торчащий из отверстия водостока. Мама усиленно скребёт его голову своими облупившимися ногтями. 

Я не хотел бы такою быть. Но, однако, я думал, что мальчик испуган, а он, напротив, хлопает в ладоши и громко смеётся. Рыба, радость какая! Умиляюсь. С раннего детства такая привязанность к братьям нашим меньшим. Вырастет, метёлку в руки, обритая голова, и «не наступите на жука». 

Может быть, это и есть выход? Сметать всё на своём пути, отказавшись от себя и не причинять никому зла? Позволять клопам и комарам питаться своей кровью? Приветливо гладить собаку, вцепившуюся в бедро? Крыс, мышей и тараканов в доме разводить? Что это – смирение или трусость, равнодушие к себе или безразличие к окружающему? Разве можно позволить гадюке обосноваться на дачном участке, где работают близкие тебе люди? Давить их надо – всех мелких шантажистов, обезумевших от внезапного света, по углам разбегаются, шуршат, злые, яростные, не тронь, сволочь, хуже будет, массой задавим. Сам поел, дай и нам покушать, а коли что останется, так не побрезгуй остатками. 

Ну, что ж, вперёд, гады. Посмотрим, кто кого. Тебя, что ли, крыса, мне бояться? Давай по-мужски, один на один. У тебя зубы, а у меня – право. Еда-то моя. Ну, что бесишься, хвост расслабь. Перестань сокращаться. Ах, какой прорыв! Ай, как клацают зубы! Говорю тебе, уходи, кончилось твоё время. Что ж, сам виноват. Видишь лопату в углу? Кровь подсохла. Не хуже тебя был. Не веришь, жаль. Ну, смотри сам. Охх. Промазал? Не может быть? А, нет, попал. Вот и всё. Вот и нет тебя. Была крыса, а стала пара. Собираю останки в совок и выбрасываю в мусорный бак. 

Шар я уничтожил? Издевательский тон. Я уничтожил будущее, я истребил неистребимое – вечность. Как неустойчиво земное счастье. А дальше? Только крест, путь в прошлое, дорога к человеческим страданиям?

Я устал. Банальность – это даже хуже, чем глупость. Я человек терпеливый, но меня раздражает, когда человек начинает с апломбом объяснять общеизвестные истины. Он всегда прав. «Это правда». Соглашаюсь. С этим ничего не поделаешь. Никто не станет спорить с тем, что очевидно. Неприятней всего, когда тебе всё время пытаются доказать то, с чем ты и так согласен. Но бывает, что сам становишься таким человеком, сам себе умничаешь, а говоришь ерунду, и веришь, хоть и стараешься не верить.

Когда в компании разговаривает несколько человек – я слушаю того, которого никто не слушает, того, который никому не интересен, да и мне тоже. Но я слышу, и не прислушиваюсь. Я вижу, но не разглядываю. Я чувствую, но влагой наполнены мои чувства.

Обычно кассир, обнаружив недостачу в кассе, говорит: «Меня надули».

«Сам где-то ошибся», - сказал бы я.

Гулабджамун

Тесто: рисовая мука – 300 г., молоко или вода – 150–200 г., дрожжи – 15 г., соль.

Сироп «янтак киём»: янтачный сахар – 1 кг., морковь – 0,25 кг., айва – 0,5 кг., вода – 1стакан, 0,5 ложки ванилина или щепотка шафрана.

Собранный янтачный сахар очистить от листьев и веток, положить в котёл, залить небольшим количеством воды и поставить на огонь. В другой посуде отварить морковь, айву, нарезанные мелкой соломкой, залить растворенным янтачным сахаром, продолжать варить до готовности. 

Готовый сироп приобретает тёмно-розовый цвет, а находящиеся в нём морковь и айва не всплывают на поверхность и равномерно распределяются в сиропе. Перед готовностью в сироп добавляют ванилин или шафран.

Дрожжи развести тёплым молоком или водой, добавить щепотку соли и смешать с рисовой мукой. Получившееся тесто поставить в тёплое место. Когда оно подойдёт, разрезать его на кусочки и скатать из кусочков ровные гладкие шарики. Жарить каждый отдельно взятый шар в кипящем растительном масле до приобретения светло-коричневого цвета. Так как в кипящем масле шар раздувается, то следует внимательно следить за тем, чтобы он не лопнул, забрызгав при этом всю кухню и вас, в том числе. Ожоги, оставленные маслом трудно лечатся и зачастую вызывают осложнения, со временем у вас может начаться воспалительный процесс, и на повреждённых участках образуются нарывы и гнойники.

После того, как шар надулся и приобрёл светло-коричневый цвет, следует погрузить его в уже приготовленный сироп и оставить там на сутки. По истечении двадцати четырёх часов – гулабджамун готов для употребления в пищу. Предпочтительно подавать его в отдельной металлической тарелочке.

P.S. После трапезы кулаками не машут.

Конец

День прошёл в молчании. Казалось, что весь город скорбит по безвременно ушедшему. По телевизору говорили о трагической аварии, в результате которой скончался известный воздухоплаватель. Хмурые люди, одетые в чёрное, бродили под окнами. Где-то навзрыд плакали женщины. К вечеру в дом набились сочувствующие: коллеги по работе, бывшие ученики, мы с Алексием и Нидой сидели на кухне и слышали печальные панегирики, доносящиеся из зала. Бородач-пожарный принес остатки. Их торжественно ссыпали в специально приготовленную урну. Дрожь пробежала по небу. Мастер, изготовивший урну, пытался сделать её похожей на воздушный шар, в результате она выглядела, как самодельный глобус. И тот, кто его не видел годами, и те, что с ним рядом бок о бок жили – все, кроме жены и сына, принесли цветы. Дарили бы лучше цветы друг другу сейчас, сегодня, пока мы живы. Нида тихо плачет. Мне хочется утешить её, но, как я могу? Теперь. Просто обнимаю её, и она прячет лицо у меня на груди. Это я виноват, что из её глаз катятся слезы. 

Слёзы – огромные, как глаза.

Но я не мог поступить иначе. Только его вина. Он сам. Не надо плакать о нём. Я глажу её волосы. Всё будет хорошо. Кухня завалена очистками – мы весь день готовили. Судя по звукам, гости уже пьяны. Песни a capella. Нида всхлипывает. Алексий хмуро подбирает луковую шелуху с пола. Каземир в урне. Я продолжаю наблюдать за ним, он высовывается и приветственно машет мне рукой. Я испуганно отшатываюсь, наступаю Алексию на пальцы, он вскрикивает, выдергивает ладонь, и я, не удержав равновесие, падаю на пол. Нида удивлённо смотрит на меня. Каземир прячется в свою урну. Я с трудом поднимаюсь. 

· Ты не виноват, - шепчет Нида, сжимая моё плечо, - но я больше не могу, я хочу, чтобы тебе было хорошо, а получается – наоборот. Всё хуже и хуже. Я ведь тоже любила его, - она указывает на урну, - как и ты. Я теперь всё сама решаю, но я не способна ничего изменить. Держись, пожалуйста, только держись…

Она хочет поцеловать меня, но я отворачиваюсь. Ну, что ты делаешь? Зачем ты говоришь всё это мне? Зачем ты причиняешь мне такую боль? Зачем ты заставляешь меня сожалеть о том, что уже случилось? Ты не можешь ничего изменить? Ну, так и не надо ничего менять, пусть всё идёт, как прежде. Ведь в сущности, ничего и не произошло, просто он – исчез. Я не буду помнить о нём, и давай ты тоже забудешь? Можешь? И тогда всё будет хорошо. Ты ведь хочешь, чтобы мне было хорошо? Ну, скажи, скажи?

· Лучше бы я умерла, вместо него, - говорит она.

Боже мой, где ветер? Где тот ветер, который приносит добрые вести? Почему радость проходит так быстро? Я верил, что только теперь, наконец, мы подошли к черте «…и жили они долго и…». Три дня до похорон я был по-настоящему счастлив, счастлив как никогда в жизни. Неужели слишком близко к солнцу? Неужели крылья уже горят? Да, верно, я вижу огонь за своей спиной. Надо было, невзирая на боль и ожоги, хвататься за Солнце обеими руками, когда же я упустил эту возможность? Как быстро приближаются скалы, я отталкиваю Ниду, перепрыгиваю через ползающего Алексия и выскакиваю из квартиры. 

ГЛАВА 8. ВИЗГ

…Я растрепал остатки своих волос,

Качая стропами, летели парашюты…

Бег

Я бежал. За мною с лаем неслись бродячие псы, и иногда казалось, что громадная тень Каземира Мцкевича опускается на нас, и тогда даже собаки останавливались, поджимали хвосты и тихо скулили. Казалось, что небеса гремят и Бог указывает на меня пальцем, а по воздуху мчались воздушные шары и собаки догоняли меня, и вместо лая из их пасти вырывался визгливый смех. 

Я спотыкался и падал, втыкаясь зубами в землю, и земля стонала со мною вместе. Я поднимался с колен, кричал от восторга и снова бежал, в очередной раз  охваченный ужасом.

Мцкевич умер. Как можно возвратиться в дом этого человека. Солнце сядет очень скоро. Я продолжал бежать и видел, что в небе возникает новое Солнце, и еще одно, их все больше, и некоторые из них исчезают за горизонтом, а другие только появляются, и каждую минуту день заканчивается и начинается вновь, и невозможно понять, где север, где восток, как будто стоит появиться новому Солнцу, как пространство и время спотыкаются и, разваливаясь на части еще в воздухе, огромными глыбами обрушиваются на меня, и свет их все ярче и нестерпимей…

Бом шанкар

Однажды, волнующим теплым вечером, когда окна домов распахнуты, и можно позволить себе, двигаясь по тротуару не замечать хмурых лиц, а встречать такие же радостные улыбки, как твоя, я бежал по городскому парку, и, натыкаясь на горожан, стряхивал эти улыбки с их лиц. Они недовольно оборачивались, бросая мне вслед обидные слова, некоторые говорили обидные слова себе под нос, боясь, что я могу услышать, другие увязывались за мной и, кажется, кричали «Ура!». Позади меня постепенно образовалась толпа бегущих  и кричащих обидные слова людей. Они были настолько оскорблены моим поведением, что от бессилия хлопали себя по коленям и толкали друг друга. Одна мама, которая оставила ребенка дома, чтобы беспрепятственно погулять со знаменитым художником, подумала, что ребенок мог увязаться за ней, забеспокоилась и стала искать его в толпе, на что художник, под предлогом оказания помощи в поисках, быстро исчез. Один мужчина присоединился к толпе, несмотря на то, что я не причинил ему никакого вреда. Он был калека, вместо правой ступни у него торчал деревянный протез, и физические упражнения по утрам были ему полезны. Однако протез мешал инвалиду, он сбавил скорость, и толпа опрокинула его, втоптав в грязь, деревянный протез шевелился совсем слабо. Я добежал до перекрестка, свернул во двор, и тут меня крепко схватила чья-то рука.  Я оказался на земле, вжатый в полужидкую массу, издающую столь отвратительный запах, что меня стошнило. «Осторожней, идиот», - услышал я шепот и попытался вырваться. В ответ меня сильно ударили по голове, и я на некоторое время успокоился. Таким образом, все было предусмотрено.

Из зеркала глядело лицо, напоминающее моего брата-близнеца (если бы таковой у меня имелся), который в детстве сильно переболел ветрянкой, отчего лицо покрывали кривые борозды и глубокие вмятины. «Это не я», - твердо сказал мой голос, указывая на отражение пальцем. «Конечно, и я – это не ты», - сказал мой брат и улыбнулся, борозды и вмятины перемешались, не зная, как себя вести и, в результате, съехали к мочкам ушей. «Что тебе надо?!» - закричал я. Мой брат, продолжая улыбаться, закрыл глаза. Я испугался и попятился. Издалека мне показалось, что брат кокетливо подмигивает мне, издевается. Невесть откуда появившийся у меня в руке зонтик-трость сам полетел в зеркало, я не хотел этого, клянусь, так вышло само собой, никто не виноват. «Не дергайся», - послышался голос, и я открыл глаза, но ничего не увидел, так было темно. Я пошевелил пальцами, нащупывая зонт. «Не дергайся» - повторил тот же голос. «Больно надо», - ответил я, и с удовольствием отметил, что держу себя в руках. Мои руки кто-то держал. Я не мог пошевелиться. Глупо просить не дергаться. Люди уже разошлись по домам.  Я бы мог и сам. Я не просил помощи. «Был бы поумнее, сказал бы спасибо», - проворчал голос. «Спасибо», - сказал я, чтобы не ударить в грязь лицом. Я умный. Мне не хотелось знакомиться с этим человеком, но он представился сам, хотя мне было совершенно безразлично, как его зовут. «Бомж Анкар», - сказал он, и сунул мне в рот дымящуюся папиросу. Я затянулся и промолчал. «А тебя, как звать?», - он забрал папиросу, и затянулся сам, я успел немного рассмотреть его лицо при слабом свете уголька. Совершеннейший урод. Лучше б я очутился под ногами толпы. К тому же бомж. Господи, каннибал, наверное. Съест, поди, сейчас. Им же есть нечего. Я сам видел, они дворняг камнями глушат. Какая нелепая смерть. Однако, зачем ему знать мое имя, если он хочет меня съесть? Может он ведет дневник? «Сегодня на удивление ясный день!», - сказал я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Ты давай, не виляй, - прикрикнул он, - Уже давно ночь, а не веришь, выгляни – посмотри. Звать тебя как?». «Илья, - признался я, - Правда, что ли, ночь?». «У тебя деньги есть?», - спросил он. Чёрт его знает, что ему ответить. Скажу да – отберёт, скажу нет – проверит, отберёт. Бомж, а хитрый, подлец. «Совсем немного», - ответил я. «Давай сюда», - он, как мне показалось, наклонился и протянул руку.  «Сколько?», - спросил я. По затянувшемуся молчанию, я понял, что меня сейчас убьют. Руки иногда работают быстрее головы. «Вот, всё, что есть», - сказал я, пересыпая горсть мелочи в его ладонь, которая легко нашла меня в темноте. Он хмыкнул и сказал: «Никуда не уходи, я сейчас вернусь». Перед моим лицом появился и вновь исчез круглый кусок тёмного неба. Люк захлопнулся, ошеломив барабанные перепонки. Оставшись в одиночестве, я задумался. 

Я убил Каземира Мцкевича. Конечно, ничто не указывает на меня, и прямых улик у полиции быть не может, однако я сбежал. Это неразумно. Но, что мне оставалось делать? Нида… В конце концов, так делают все. Да, убийцы. Что же я лежу, бомж ведь ушел, самое время бежать. Но он, наверное, только этого и ждет. Стоит неподалеку, и, только я высуну голову из люка, он тут как тут. Решил устроить проверку. Это такой особый ритуал у каннибалов. Палач получил зарплату и может приступать к работе. Иуда. Я сам в петлю не полезу. Буду сидеть здесь, пока не умру от голода. Понятно? Однако, тут сыро. С детства не выношу сырости. А может быть, он что-то знает? Может, это бывший друг Каземира, который прикидывается обыкновенным бомжом, только чтобы отомстить за смерть товарища. Как его зовут? Анкар. Сразу понятно, что имя не настоящее. Актёр. Прикидывается. Но это только значит, что он еще более опасен. 

Я заполз в угол и задрожал от страха. Слишком темно, чтобы искать пути спасения. Искать надо в голове. Он не убил меня сразу. Он не знал меня раньше. Может быть он не злой человек, и только чувство мести придает ему сил? Он хочет убедиться в том, что я убийца. А может быть, я понравился ему? Жалость часто делает человека нерешительным. Наверху ловушка, которую он соорудил. Машина смерти. Острое полотно гильотины, работающей от движения крышки люка. Он не хочет быть причастен к убийству, это сделает машина. Следует оставаться здесь. Он не вернется. У меня нет иного выхода. В открытом люке показалась рука. Тело спрыгнуло вниз, он возвратился.

Пока мы пили портвейн из грязных стаканов, я услышал историю жизни бомжа Анкара. Он не хотел, чтобы кто-то знал, поэтому он здесь. Он уже не может ничего поделать с этим. «Я не могу ничего поделать с этим». Он стал нищим, чтобы вернуть себе детство. У него ничего нет. Человек, у которого есть все, чувствует себя куда хуже, чем ребенок, у которого обладание всем – ещё впереди. Он начал жизнь заново, отказавшись от достигнутого. Через несколько недель, он понял, что надо было идти дальше, что не хочет повторять пройденный путь, но не хватило воли вернуться. Здесь он обрел свой мир, отличный мир без дорог и альтернатив. Он находится здесь уже восемь лет. «Ты похож на меня», - поэтому он рассказывает это, он редко разговаривает с людьми. 

Я слушал его совершенно спокойно. И хотя бомж говорил мне что-то, очевидно очень для него важное, я участвовал в разговоре, только лишь изредка засовывая пальцы в карманы и делая вид, что вдруг обнаружил в них нечто совершенно неожиданное. Еще иногда я скрещивал руки на груди. Моя молчаливость, которая, как казалось поначалу, его раздражала, теперь, видимо, воспринималась, как признак особого внимания.

Пока он вёл рассказ, его глаза вспыхивали, отражая свет пламени свечи, которую он принёс с собой. Для каннибала – слишком хорошо играет, едва ли это правда. Но, всё же, мне лучше пока оставаться с ним. Если я сбегу, он поймет, что козни раскрыты и осуществит свою месть. Убийца. Но и я не лучше. 

Люк открылся. «Что там?» - спросил тихий голос. «Всё в порядке, - ответил другой, тонкий, - Он признался». «Ага, он признался! – радостно повторил первый и приказал, - Влезаем».

Здесь темно. Это за мной. Я ни в чем не признавался. Анкар с силой швырнул бутылку в лицо первому спустившемуся. Не дожидаясь продолжения, я вскочил, сбил с ног второго и прорвался наружу. Светила Луна и по парку гуляли влюбленные парочки, проехала машина. Всё, как прежде. 

Мне было холодно, я притворялся морозоустойчивым, она поняла это и сидела на моих коленях, тесно прижавшись, и я нюхал её волосы, вздрагивал иногда от ветра, мой подбородок свободно умещался на её плече, а кисти рук вяло прятались в рукава. Она тихо пела мне колыбельную, и я покорно засыпал и сразу просыпался от холода. Я не хотел, чтобы ей было холодно, но боялся, что, если шевельнусь, то не смогу восстановить это мгновение уже никогда. И я сидел, несмотря ни на что. Я не двигался, но очень надеялся, что она прервет счастье, так как она могла простудиться, я боялся, надо было ехать домой. Я прервал момент. Я мог бы сидеть так неделями. Но я запомнил даже звук её дыхания в этот вечер. Я запомнил всё. Светила Луна и по парку гуляли влюбленные парочки, проехала машина. Люк шевельнулся, я бросился в тень, за фонарь. Денег ещё достаточно. Бомж не догадался обыскать меня. 

Гостиница находилась неподалеку, я добежал за пару минут, не узнал себя в зеркале, придал значимость лицу и подошел к немолодой мужиковатой женщине, которая, открыв рот, не моргая и не шевелясь, глядела на экран.  

· Я.. прошу прощения, - уверенным, как мне казалось, тоном спросил я, - Свободный одноместный номер… есть?

Она закрыла рот, но не моргнула и ничего не сказала. Я был заинтригован. Что же могло так привлечь её внимание? А, если бы я был грабителем? Какое безрассудство! Какая концентрация внимания! Как у солонгоя. Я вытянул шею и постарался заглянуть через перегородку. Она молча отвернула от меня монитор и подняла глаза:

· Что вы хотели? 

Слон

В дверь стучали уже давно. Придя в себя, я с трудом вспомнил, каким образом здесь очутился. Сейчас, сейчас, только оденусь. Я причесался, почистил зубы и открыл. Мой завтрак. Благодарю, извините, что так долго. Конечно, вот возьмите, всего доброго. 

Я был слишком вежлив с ним. Привычка. Привык завтракать. Я выглянул в окно. Старушка, одетая, как и все старушки, в нечто среднее между юбкой, пальто, шалью и сарафаном прогуливала во внутреннем гостиничном дворе отвратительно раздувшуюся пучеглазую собачку. Собачка лениво тявкала на голубей, еще больше таращила глаза и дергала поводок. Старушка тоже дернула разок, однако в ответ на этот опрометчивый жест животное захрипело, развернулось и вцепилось хозяйке в икру. Я закрыл форточку, и сразу стало тихо. Спокойно. Нельзя поддаваться панике. Начнём с самого начала. Хотя я уже пробовал и это. 

Оставить город. Уехать, спрятаться. Сначала следует найти укрытие. Здесь, временно.  Да я ведь и не знаю никого. Нужно бывать в людных местах. По сюжету, в каком-нибудь баре за мой столик обязательно подсядет неожиданный спаситель. Он предложит мне провести некоторое время у него, пока он (разумеется, за умеренную плату) позаботится о поддельном паспорте для выезда за границу. У меня есть деньги, я согласен, меня устраивает ваше предложение.  Это не слишком долго? Очень хорошо, о деталях поговорим в более спокойном месте. Вы желаете получить аванс? У вас выбился галстук. Мы выходим из бара, садимся в машину, и он увозит меня за черту города, выволакивает тело из автомобиля, сталкивает его в реку, и вот я покачиваюсь, как шлюпка, а рыбы, привлеченные пестротой моего одеяния, выдергивают из него губами разноцветные нитки. И так я плыву по течению, освещенный лучами закатывающегося солнца – огромный и величавый, как Царь–рыба, а за мной, выстроившись правильным треугольником, плывет украшенная развевающимися лентами свита. 

Я направился в ближайшее кафе, заказал бутылку красного вина и два бокала, - «…и два бокала, пожалуйста. Да я жду друга…». Ни одного посетителя. «Ты уже выпил? Не хочешь больше? – безумное чаепитие, - ну и ладно», - я допил его бокал и лишь затем принялся за свой. Полупустая бутылка еще пригодится, первый блин, забираю вино, плачу по счёту и ухожу – было бы неумно остаться. 

Звоню из гостиницы. Номер наизусть. Уже тысячи раз. «Алло? – знакомые ми-до, - Это ты?». Я в гостинице, меня, кажется, разыскивают, я хотел тебя увидеть, поговорить, приедешь?  «Что-то случилось?». Еще бы. Столько всего произошло. Я не могу так, по телефону. Приедешь? «Ты где?» Я буду ждать тебя у входа в зоопарк через час. Пока.

Непонятное время года. Утром – осень, днем – солнце, вечером лужи покрываются тонкой ледяной корочкой. Прогулки по парку всегда нравились мне. Здесь иногда кажется, что вот, всё уже, парк закончился, и ты идешь по лесу – сумрачному, тесному, но, едва только тебя охватит отчаяние, как ты оказываешься на опушке, покрытой мягкой зеленой травой. Ты опускаешься на землю, поднимаешь голову и, прищурясь, смотришь на солнце. Достаточно непродолжительного взгляда, чтобы ослепнуть на мгновение. А когда свет рассеивается, и сквозь него проступают темные пятна, ты вдруг понимаешь, что находишься у входа в зоопарк, и контролёр просит предъявить билет. Я улыбаюсь и смотрю на него. Он хмурится и указывает пальцем на окошко кассы. Я мотаю головой, пока не буду заходить, нужно дождаться мою девочку. «Хорошо, - говорит контролер, успокаиваясь, - Но вам лучше купить билеты сейчас, потому что через пятнадцать минут касса закроется на обед». Я киваю и беру два билета. Теперь всё в порядке. Контролер доволен. Кассу закрывают. Значит, уже прошло пятнадцать минут. Я отлучился купить сигарет, не выпуская из поля зрения вход в зоопарк.  Кассу вновь открывают. «Вы не могли бы оказать мне услугу, - обращаюсь я к контролеру, - Сюда должна подойти девушка с пушистыми глазами, по ее векам разбегаются голубые ручейки, а в волосах колосится рыжая пшеница. Вот билет. Скажите ей, что мне просто захотелось поздороваться со слонами. Я буду ждать внутри». «Я все запомнил. Я передам», - он принял таинственный вид, мы сразу стали ближе друг другу. Похоже, он считал себя моим сообщником. Проверяя билеты, он заговорщически подмигнул мне исподтишка, совсем, как брат-близнец. Фу, что за сон. Может быть, зря я ему рассказал о Ниде. Контролер стал несимпатичен мне, и я постарался поскорее пройти мимо него. 

«Здравствуй слон, - говорю я огромной серой массе, шевелящей хоботом, - Не холодно тебе, слон? Не устал стоять?». Слон мелко дрожит всем телом. Он выглядит каким-то по-детски жалким, беззащитным, хочется обнять его шею. Ты можешь довериться мне, ведь в моей голове тоже живет слон. Ты большой, а я маленький, но ты дрожишь, и я успокаиваю тебя.  Не бойся меня, маленький слон, я не дам тебя в обиду. Ты не так уж огромен, слоник.  Устал? Хочешь спать? Спи, я буду следить, чтобы никто не потревожил твой сон. Я принес тебе банан, слонёнок. Вообще-то я принес его не тебе, а моей девочке, но она не пришла, так что питайся. Прошло уже три часа, а её всё нет. Где она может быть? Ты не знаешь?  Я так соскучился, так хотел ее увидеть. Она очень хорошая. Ты помнишь, какая у нее шея? Конечно, помнишь. Невозможно забыть эту шею. Ешь банан, не стесняйся. Ну, всё, я пошел, хороший мой. Не скучай. Пока. 

Кошмар

Неправильно спать, уткнувшись лицом в одеяло. В этой позе голова шевелится даже при слабом движении большого пальца ноги, одеяло служит проводником энергии. Как страшно спать, так неправильно, когда сюжет сна зависит от каждого непродуманного вздоха, наполненного тенями, оставленными от замысловато изогнутых в зыбком уличном свете фигур на столе. Поэтому, просыпаясь, следует осторожно возвращаться в состояние бодрствования, открывать глаза постепенно, долго думать по поводу того, с какой ноги вставать, и, наконец, поднявшись, избегать резких движений. При неправильном подходе к методике просыпания, могут сработать особые мозговые механизмы, что приведет либо – если сон был хорошим – к амнезии, и бесполезно после этого мучить память, кажется достаточно вспомнить хотя бы одну – мелкую – деталь, чтобы восстановить весь материал, но вот вы уловили её, и осознаете, что это ни к чему не привело. Если сон был действительно хорошим, то в этом месте можно даже поплакать, как плачут о безвозвратно ушедшем счастье, о котором помнят только то, что оно было, но каким было оно…? Либо – если снился кошмар – всё может вспомниться в мельчайших подробностях, настолько реальных и пугающих, что хочется спрятаться под одеяло навсегда и только изредка тихо выглядывать оттуда, проверяя, всё ли в порядке. 

А ещё, каждые сутки, если с вечера не забудешь приоткрыть форточку, то утром, сквозь сон, можно услышать звук, с которым встает солнце…

Считается, что преступника тянет вернуться на место преступления. Я просто чувствовал – мне необходимо увидеть Алексия. 

Дверь квартиры Мцкевича открыла незнакомая женщина с усиками.

· Алексий дома? – спросил я, удивлённый.

· Нет, - защебетала она, - но вы проходите, проходите, он вот-вот подойдет. Хотите, я покажу вам квартиру? – и не успел я ничего возразить, как женщина схватила меня за руку и потащила. – Вот здесь кухня, но тут нет ничего интересного, зал, в этом кресле сидит мой сын, когда смотрит телевизор, а вот его комната («моя комната! – закричал я про себя, - это моя комната!»), он может здесь курить. Смотрите, весь дым уходит туда, - она показала пальцем на крошечное окошечко, сквозь которое я даже луну видел квадратной. Я нервно вырвал руку. 

· А когда он вернется? – мне не хотелось разговаривать с ней.

· Вы ищете моего сына? Он в командировке, разве что через месяц.

· Алексий. Алексий Извилин. Мне нужен Алексий Извилин.

· Ах, что же вы сразу не сказали? Да, он тоже пока живёт здесь.

· Тоже?

· Он должен вернуться с минуты на минуту. 

· Я не могу ждать, - у меня было время, но говорить с ней было слишком утомительно, - Будьте добры, передайте, что приходил его друг, - здесь я запнулся, оттого, что понял, как всё глупо выходит. Он не сможет найти меня. Лучше я зайду в следующий раз. 

· Его друг? – переспросила она.

· Ничего не передавайте, - я выбежал из квартиры.

Пока я мчался по улице, мне казалось, что она провожает меня взглядом, высунувшись в окно, но заставить себя обернуться не смог. Я снял очки, тем самым позволив миру расплыться и почти исчезнуть. На стеклах всё ещё сохранились отпечатки её пальцев. Я не решился протереть их и просто спрятал в карман.   

Это всё в голове

Я всегда слушаю то, что происходит внутри меня по поводу того, что происходит снаружи. Дождь заканчивается,  я складываю зонтик, и небо, бледно потемнев, смыкается надо мной. Мокрые, не имеющие углов и прямых линий следы дождя преграждают мой путь, я изгибаюсь и, уводя ноги в сторону, миную препятствие. Голова моя неподвижна. Голова моя видит, как машина, проезжающая мимо, подскочила на ухабе, и качнувшаяся антенна хлестнула прохожего по стеклу его очков. Стекло, хрустнув, проломилось вовнутрь, и боль парализовала лицо. На следующий день глаз окончательно вытек. Это всё в голове. 

Раннее утро обладает настолько невероятной тишиной, что мир исчезает, миром становишься ты, потому что здесь звучит только твой голос – голос твоей головы. И так я иду, возрождая отсутствующий мир, а люди выходят из подъездов и присоединяются к моей песне, и так, постепенно, я превращаюсь во всё менее значимую часть мира, голос мой теряется в пронизывающем вопле массы, и тогда, совсем обессиленный, я падаю на траву. Но проходит какое-то время, и я просыпаюсь, со стоном приподнимаюсь на локте и осторожно стряхиваю бабочек с ресниц. Время наступает на колени, пригибая человека всё ближе к земле. И человек, который спешит,  стремясь обогнать минуту, может не спасти своё сердце от человеческой мести. Я не торопясь, раскрываю зонтик, утро начинается заново, и время опять давит на колени.

Возле подъезда меня останавливает женщина. «Есть сигареты?» - шепчет она. Дрожащая рука никак не может ухватиться за фильтр. Я закуриваю сам. Она не смотрит на меня, а медленно уходит, уходит вдаль, теряясь в струях дождя. Я не останавливаю её. Пусть уходит. Дождь делит мир на прозрачные ломтики, я хватаю их ладонями, но они исчезают слишком быстро, мне не успеть. Сверху слышится бодрый голос, зовущий меня. Я поднимаюсь на четвертый этаж. 

· Здорово, как дела? – встречают. Громко играет музыка, здесь собрался весь факультет, – Ты где пропадал? Давай, разувайся.

Я прохожу в комнату и встречаюсь взглядом с моим другом Алексием Извилиным. 

Запах времени

Мест было немало, ещё не все гости собрались, но я все же забрался в самый угол дивана, положил ногу на ногу и сложил руки на груди, чтобы занимать как можно меньше места. Алексий не разговаривал со мной, однако по мимолетным взглядам, направленным в мою сторону, было понятно, как ему этого хочется. Я же не был настроен на беседу. Даже наоборот. Я чувствовал, как это неуместно – говорить о смерти в столь радостной атмосфере. Но также, я был слишком робок, чтобы уйти так скоро. Едва успев поздороваться со всеми, было бы глупо прощаться, а, как можно позволить себе уйти не попрощавшись. Поэтому я уткнулся в диван и старался не привлекать к себе внимания. Рядом сидел радостный розовощекий парень и рассказывал мне анекдоты, на что в ответ я периодически издавал вымученный смешок. Но розовощёкий видимо ждал более активной реакции, потому что, когда я смеялся слишком тихо, он шутливо пихал меня локтем в ребро и говорил: «Чё, не дошло, что ли, а? Не понял, да?». Чтобы избежать этого, я несколько раз порывался одобрительно похлопать его по плечу, но меня охватывал стыд, и я невольно отдергивал руку и снова прятал её под скатертью. Розовощекий пил, как рыба и пытался напоить меня. В голове шипело, а, когда я попытался встать, стало понятно, что и тело находиться в весьма шатком положении. Музыка становилась всё оглушительнее, соседи стучали по батареям всё усерднее. Иногда, они попадали в такт, и тогда все смеялись и хлопали в ладоши от радости. Алексий остановился возле меня и сказал: «Поехали отсюда. Сейчас полиция приедет, там, внизу обиделись. Или ты хочешь сам всё объяснять следователю?». «Нет, - ответил я, - не хочу. Но, куда же ехать?». «За мной», - сказал Извилин и помог мне подняться. Мы сразу очутились на заднем сиденье какого-то автомобиля. Он двигался вперед, а я проваливался вниз. Я пытался дотянуться до водителя рукой и попросить его проехать пару сотен метров назад, чтобы возвратиться в нормальное положение, но вот уже не водитель, а широкошляпый гриб управляет нашей повозкой, и силуэт его отодвигается всё дальше и дальше, пока не пропадает совсем.

Я проснулся в незнакомой комнате. От сладкого запаха, наполнявшего её, голова разболелась ещё больше. Я слышал, что от аромата роз развивается мигрень. Только у женщин. У мужчин – насморк. Если найти источник запаха, то можно облегчить боль. Я с трудом поднялся и оглядел себя и комнату. Комната вызывала несравнимо больший интерес. Все стены были увешаны часами, часы повсюду, диван, два кресла, и ещё одни – огромные песочные – посреди комнаты. Я понял, откуда шел аромат. Пахло временем. Тиканье было настолько насыщенным, что из категории звука перешло в категорию запаха. В этом великолепии, я чувствовал себя мелким и жалким. 

Вообще, фон – это невероятная сила. Так, глядишь на фотографию человека, и он кажется тебе большим и сильным. Но вот другая фотография, на которой этот же человек стоит рядом со слоном, и ты достаешь лупу, только, чтобы убедиться, что это тот же самый. 
· Доброе утро, - сказал Алексий, заходя в комнату и протягивая мне чашку кофе, - Видишь, я переехал. Неплохое место, не правда ли? А в той квартире, да-да, в той квартире теперь живёт жена Каземира с детьми.

Как?

· Ах, вот оно что. Доброе утро, - я всё понял, я не старался казаться трезвым и притворяться, будто бы ничего не произошло, - А есть чай с лимоном?

Алексий не сразу услышал мой вопрос, он продолжал улыбаться и пытался всучить мне чашку, но потом понял, молча ушел и вернулся уже с тем, что я просил. 

· Уфф, - сказал я и присел на диван.

· Ну, рассказывай, как дела? – спросил Алексий, - Почему нигде не появляешься? Это из-за Каземира?

· А что с ним? – невинно пролепетал я.

· Ну, как же, ты разве не знаешь? – Алексий поглядел в сторону, как будто не хотел смущать меня изложением этих обстоятельств, - Говорят, что его нашли в наших горах, но не смогли опознать. Ты исчез, я уезжал на пару дней с друзьями, ты с ними знаком, с одним уж точно, вчера вы весь вечер друг другу подливали и смеялись, как две истерички, - Алексий саркастично прищурил глаза, - Помнишь?

Я помнил широко расплывающуюся розовощёкость, ничего конкретного. 

· Значит, Мцкевич умер, - пробормотал я, - Так и знал.

· Быть может, ещё и не умер, - потер радостно ладони Алексий, - Его тело похоронили без опознания, понимаешь – без – и есть вероятность, хоть и маленькая, что это был не он.

· Откуда тебе знать? – чуть было не закричал я, но весь голос вырвался с дыханием, и вышло нечто нечленораздельное. Поднявшись, я принялся ходить из угла в угол и сразу заметно взбодрился.

· Нельзя так расстраиваться, - сказал Алексий, - Я понимаю, что ты человек творческий, эмоциональный, (не могу не краснеть, когда такое говорят, впрочем, продолжай, продолжай, мой друг), но здоровье у тебя слабое.

· В чём дело? – спросил я, продолжая ходить по комнате, - Разве Мцкевич не умер?

· Не понимаю, о чем ты говоришь, - ответил Алексий, - … знаешь, - он сделал вид, будто бы не хочет говорить об этом, сейчас сменит тему, - я смотрел историю твоей странной болезни, (мои удивленные брови), не вспомню сейчас названия, но знаю, что она… я записал… «основывается на недостаточно ясном различении между тем, что происходит в голове человека и тем, что совершается в действительности…», быть может ты… ты что? – он вдруг закричал, - Ты что, правда не помнишь похорон? Урну, гостей – не помнишь? Что же с тобой происходит?

· Так ты думаешь, я болен?! – пытаясь не расплескать радость, закричал я.

· Я хочу, чтобы ты всё мне рассказал, - твёрдо произнес Алексий, - вот так. 

Так легко и свободно я не чувствовал себя никогда. Мысль о том, что меня могут посчитать больным, не приходила раньше в голову. Добрую половину из того, что я расскажу, Алексий примет за бред. Мне нельзя доверять. Мало ли, что придет в голову сумасшедшему. Врать я привык. Но сейчас можно позволить себе рассказывать чистую правду. Я уселся в кресло. С чего начать?

· Ты не обязан мне верить, – подходящее начало, - Даже хорошо, что ты мне не веришь. Тем удивительнее будет твоя реакция…

· Что ты говоришь? Я верю тебе, - Алексий поёрзал на месте. 

· … и не важно даже, слушаешь ты меня, или не слушаешь, понимаешь, о чём я говорю, или нет. Это не важно. Это действительно не важно…, - мой голос стал плавным и тягучим.

· Прекрати сейчас же, - сказал Алексий, - что за эксперименты?

Я разочарованно прервался на полуслове и обиженно взглянул на него. Чего он хочет? Он подозревает меня в преступлении, или праздное любопытство подталкивает его? Что я могу рассказать тебе о своей болезни, если сам не знаю можно ли так называть то, что происходит. Когда передо мной, гремя сумками, падает женщина и разбивает лицо в кровь, мое подлинное «эго» говорит – да, не стоит обращать внимания, а то опаздываю что-то, перешагивать теперь, - между тем, я останавливаюсь, помогаю ей встать, с искренним сочувствием заглядываю в глаза и цокаю языком – как же вы так, неудачно-то? – а всё-таки с легкой брезгливостью – не сдерживаюсь – гляжу, как на её губах пузырится кровь.… Это симптом, как ты думаешь? Я могу рассказать тебе о том, что одиночество в моих глазах отпугивает людей также легко, как и привлекает. Но никто не доходит до конца. Ещё никого я не подпускал к своей душе, ещё никого не выталкивал за пределы разумной доброжелательности. Я болен, да? Или лучше я расскажу тебе, что происходит со мной сейчас. Вчера мне пришла в голову мысль о том, как воспримет общество, если я, проснувшись дома однажды ночью, убью сестру и родителей, а потом сам сброшусь с балкона. А сегодня в троллейбусе я всю дорогу смотрел под юбку несимпатичной мне девушки, спящей напротив, и фантазии, вызываемые видимым, так истощили моё и без того слабое тело, что я с трудом покинул салон. Видишь, я – тщедушный человечек. Ничего, кроме внутреннего стержня. Правда у меня есть одно замечательное качество. Глядя в мои честные глаза, кажется, что я никогда не вру и не совершаю дурных поступков.

Всё время, пока я говорил, Алексий сидел, откинувшись назад, слушал и равномерно кивал головой. Видно было, что он согласен отнюдь не со всем и позднее выскажет свое мнение. 

· Ну, вот и всё, - закончил я, - Что скажешь?

· Дурак ты, - Алексий зевнул. Я устало сел и закрыл глаза. Я ждал другого ответа, – Что ты переживаешь? Насочинял чего-то, влюбился, что ли? Сбежал, объявился пьяным… Я понимаю, высокие чувства, тонкие материи, нельзя ведь всё время спать, даже тебе надоело. Разлюбила, не вышло – сам виноват. Хотел оторваться от своих сновидений, прикрепиться к реальной жизни, связать себя с нею хоть как-то, ну что ж, видишь, не удалось. Так иди опять в свои сновидения. Незачем жизнь людям портить. Себя не жаль, так других пожалей. 

· Прощай, - сказал я и встал.

· Куда ты теперь? 

Не твоё дело. Неважно. Я найду себе угол. Как же без него. И не слушать больше никого. «…Зачем тебе эта пустая бутылка?» - донеслось из комнаты, но дверь уже захлопнулась.

Супертяжесть

Первый встречный поскользнулся и упал в лужу прямо передо мной. Я разозлился, но, испугавшись шума, не тронул его. К тому же, и так жаль. 

Чтобы скоротать день, я принял решение кататься на троллейбусе. К счастью, он был пуст. До часа пик ещё далеко, но, чтобы избежать случайных старичков, удобней всего занять самое переднее, крайнее у окна, место. 

Открылась дверь, и усатый мужчина заглянул вовнутрь:

· До Фрунзе – Навои едете?

· Нет, - отрезал кондуктор.

· А не подскажете, на чём можно добраться?

· Нет, - повторил кондуктор. Троллейбус тронулся.

· Пятьсот шестьдесят второй, - сказала пассажирка со сморщенным лицом спустя несколько минут и пояснила, - Пятьсот шестьдесят второй идёт до Фрунзе – Навои.

· И пятьсот второй тоже, - заметил её сосед.

· Пятьсот шестьдесят второй не идёт, - крикнул водитель через весь салон, - Идёт пятьсот шестьдесят четвертый.

· Как это, пятьсот шестьдесят второй не идёт, - возмутилась морщинистая, - когда я на нём каждый день по три раза езжу!

Троллейбус гудит, слишком много голосов, я теряю смысловую нить и превращаю себя в безразличную каменную глыбу. 

Это называется супертяжесть. Меня невозможно сдвинуть с места. Радуюсь, как ребёнок. Довольная улыбка не покидает лицо. Бесполезно даже пытаться опустить уголки губ. Я будто бы остекленел в момент эйфории. Случился ледниковый период, и я сохранился в глыбе льда. Ученые оживили меня, но, иногда, я неосознанно возвращаюсь в то состояние, в котором пробыл несколько миллионов лет. Это не опасно для окружающих, совсем наоборот – им нравится смотреть на счастливые лица, они с удовольствием глядят на меня. Можно сказать, что я радую им взгляд. И мне тоже очень хорошо. Всем хорошо, а всего-то энергозатрат – одна улыбка. Правда, потом ноют скулы. Чёрт с ними. У меня проездной, показывал ведь? Ну и что, что четвертый круг? У меня же проездной. Какой обрыв линии? Впереди? Я, в общем-то, не тороплюсь, посижу, подожду. Я ведь с вами нормально разговариваю. Короче, в чём проблема? Да, не выйду я! Слушай, ты не прав. Вот, гляди, гляди – вот мой студенческий билет, а вот – проездной. Заметил? Значит? Значит? А то, что я могу ездить здесь сколько угодно, когда угодно и просто, потому что хочу. Вон, гляди, сколько пассажиров зашло. Иди, давай, торгуй своими бумажками, заморыш. Какая уж тут улыбка. Гляжу в окно. Теперь никакого удовольствия. Из-за таких подлецов, портить себе нервы. Рядом женщина с сумками, смотрит на меня. «Ну, что же ты так, неосторожно-то?». И она тоже. Наблюдают все. Первое время это смущает, потом  начинаешь нервничать и доводишь себя, в результате, до истерического состояния парализующего страха, чувствуя, как слаженно работает система отслеживания. Вот встал со своего места мужчина и передал записку сидящей сбоку женщине, бросив на меня смущенный взгляд. Он уходит, и я вижу, как топорщится кобура у него подмышкой. Вот женщина, стараясь читать записку незаметно для меня, отворачивается всем тяжелым телом, а, прочитав, сминает и быстрым движением заталкивает её в рот. Я неожиданно поворачиваюсь к ней, она замирает и, испуганно вытаращив глаза, глядит на меня, потом судорожно сглатывает и облегченно опускает плечи. Меня что-то тошнит. Надо когда-нибудь решиться. Как можно расслабиться в такой атмосфере. Нервы погубят меня. Включаю субличность – циника. Цинизм и ирония – лучшие средства защиты. Всё, отщелкнулся, ноги на стол. Едем дальше. В очередной раз – моя остановка. Всем спасибо. На сегодня рабочий день окончен. До свиданья. 

Художнику жизни не требуется иного материала, кроме себя самого. Правда, бывает непросто разобрать, где художник, а где – материал. Дебют шизофрении. Чрезвычайно интересное ощущение. Я перехожу дорогу, сдувая с разума пылинки. Но вот, это уже не пылинки, это иероглифы разлетаются, и, ударяясь о лобовые стекла машин, рассыпаются осколками по асфальту. Господи, не моя остановка, это ведь теперь её остановка. Она здесь живёт, с мамой. Я к ней, что ли, иду? В руках письмо, читаю имя получателя. Так и есть – Катарина дель Витторио ла Миа Биаджотти. Это я написал? Когда? Мой почерк, но, что там внутри? Нет, как можно позволить себе вскрыть её письмо, нечестно. 

Я подошел к подъезду, осталось совсем немного, но я нерешителен. Постучаться – поговорить, просто оставить письмо, или уйти, не поговорив и не передав конверт. Не хочется быть навязчивым, к тому же, как мне кажется, в последнее время что-то произошло. Более страшное, чем обида, произошло разграничение, и не только ограничение возможностей, но и отделение. Нида. Отделенная. Да каждый из нас, по сути своей «нида» - отделенный от всего и ограниченный во всем.

Мы выбираем себе партнера в соответствии с уровнем оценки собственной привлекательности. В этом отношении некрасивым или не очень красивым легче. Гораздо труднее быть красавицей.

Но вообще, очень красивым людям и уродам одинаково тяжело живется в мире. Уродам – потому, что мир кажется им слишком уж прекрасным, а сами они чувствуют себя грязью в этом чистом мире. Людям очень красивым – потому, что мир, по сравнению с ними, слишком уродлив и грязен, они ощущают себя цветами, втоптанными в грязь. И тех и других мир угнетает. 

Меня угнетает мир. 

Я отсекаю третий и выбираю промежуточный – между  первым и вторым – вариант. Оставив письмо вставленным в дверную щель, я стучусь и, не дожидаясь, пока дверь откроется, сбегаю по ступенькам. 

Во дворе, радостным криком меня встречает сидящий возле нарисованной на стене коровы бомж Анкар. Я в удивлении останавливаюсь, но, понимая, что бежать некуда, смиренно наблюдаю за тем, как он приближается. 

· Здорово, - сказал он и протянул мне руку, которую я осторожно, скрывая легкую брезгливость, пожал, - Есть свободное время? Пойдём ко мне, надо поговорить.

Я отрицательно мотнул головой, свободного времени нет, но он уже не глядел в мою сторону. Пока мы шли, мне показалось, что я видел Алексия в автомобиле, проехавшем мимо. Но не уверен. «Всё, хватит, я не сделаю больше ни шага», - сказал я, схватив Анкара за плечо. «Ну, хорошо, - ответил он, - поговорим здесь». Я увидел скамейку и указал на неё пальцем. Мы уселись, пожилой мужик в одной растянутой бледно-фиолетовой майке, невзирая на мороз,  вышел из подъезда с пакетом мусора в руках и недовольно взглянул на нас. «Ну, в чём дело? – спросил я, - говори». Анкар ухмыльнулся и попросил сигарету для начала. Вот, бери. Он закурил, тяжело прокашлялся и высморкался на снег. «Эх ты, остолоп неблагодарный, -  (…вот это начало, что творится, сначала Алексий, теперь Анкар…), - я ведь тебе дважды жизнь спас». Я посчитал на пальцах. В самом деле – дважды. Но я тоже не бездействовал. «Как же я могу отблагодарить тебя?» - удивленно спросил я. Зуб за зуб. Но не могу же я всё время ходить за ним по пятам и ждать, когда его жизни будет угрожать опасность, чтобы в нужный момент броситься на помощь. О, кажется, я разгадал тебя, бродяга. Вот всё, что у меня есть. Мало? Ничем не могу помочь. Всего доброго. Ну, что ещё? 

Я поднимаю голову, чтобы увидеть, как женщины за его спиною, радостно растрепав разноцветные волосы, бегут по дорожке и, подобрав нижние юбки, перепрыгивают через препятствия, как лошади. Навстречу им мчатся лысые мужчины, от нетерпения выдергивают из клочковатых бород волоски и, пробегая мимо женщин, оживленно машут им руками. Но вот, свидание окончено и улица снова пуста. А он, кажется, успел заснуть. В самом деле, он спит и, втягивая в себя воздух, сыро причмокивает нижней отвисшей губой. Я прячу деньги в карман и удаляюсь на цыпочках. Пусть спит. Он, наверное, очень устал. 

Шеи

Тихо-тихо скрипят шаги. Комната пуста, и каждое неосторожно сказанное слово скачет по стенам, как мяч. Я сижу, скомкавшись в уголке, и слышу, как шпионы осторожно крадутся к моей двери. Они уже подошли и напряженно прислушиваются, сжимая в руках ножи. Нож одного уже затупился, он недовольно оглядывает лезвие и вытаскивает огромный напильник. Я могу только догадываться об этом, слыша тонкий противный металлический визг. Чтобы не оглохнуть, широко раскрываю рот. Солнце выкатывается на небо, и его радостный свет не позволяет продолжать верить в тени. И только умывшись, я вспоминаю про сон, но уже почти ничего не могу понять. Ошеломляюще громко заводится за стеною дрель. Пожалуйста, тише!  Нестерпимый звук, гигантское острозубое существо прогрызается сквозь стену, я в страхе хватаю пальто и бегу, бегу прочь сквозь лестничные пролеты.

Я люблю, когда утро – такое. Слышно, как вышедший покурить на балкон мужчина кричит: «Спички мне принеси. Они на приставке. Нашла?» Дряблая женская рука появляется из-за занавески и протягивает ему коробок. Он затягивается и выпущенный им дым медленно рассеивается. Окурок летит вниз. Голуби, питающиеся под окнами, опасливо вспархивают, но тут же возвращаются и, недоверчиво округлив глаза и вытянув шею, разглядывают его.  Мужчина тоже вытягивает шею и выпускает струю зелёной слюны на разлетающихся голубей.

У разных людей – разная шея. У некоторых, она – длинная и изогнутая, у других – спрятанная между плеч, и только иногда они, подобно черепахам, вытягивают её, и тогда становятся видны натянутые сухожилия и торчащий вперёд кадык. Шея девочки была совсем худа, издалека мне казалось, что голова держится на указательном пальце. Девочка маленькими шажками шла по дороге, качала головой из стороны в сторону – отчего указательный палец как-то неестественно сгибался – и тихо попискивала в такт шагам. У дороги – сухонький седой старичок, выпукло и растерянно моргая под стеклами очков, читал огромную, очень старую на вид книгу, страницы вываливались, и он, с трудом нагибаясь, подбирал их. Девочка заинтересованно остановилась. Шея старичка тоже была бы похожа на палец, если б кожа плотнее облегала её. Но с годами он стал костляв. Девочка была неприятна ему. Зачем она так смотрит?

· Ты хочешь что-то купить? – он продавал горшки с домашними цветами.

Девочка кивнула, соглашаясь, и показала пальцем на массивный горшок с алоэ. 

· Нет, он слишком тяжел для тебя, - сказал старичок, - К тому же тебя наверняка нечем заплатить.

Под взглядом девочки, он чувствовал себя неуютно. Пусть уходит. Пусть берёт и уходит. 

· Ну, хорошо, - старичок вздохнул, - Он твой, только не знаю, как ты сможешь унести его. 

Девочка ухватила горшок за ручку и с видимым напряжением поволокла по дороге. Старик вытянул шею, посмотрел ей вслед и, вздохнув, нагнулся, чтобы подобрать выпавшую из книги страницу.  

Я прошел мимо него, и он почтительно поклонился мне вслед, как кланяются особо важным персонам. Я засмущался и сделал вид, что не заметил этого. Девочка упорно продолжала волочить горшок, хотя это стоило ей немалых усилий. «Хочешь, помогу?» - сказал я, нагнав её. Девочка остановилась. «Хочешь, помогу понести горшок? – повторил я, - Давай сюда». Девочка вцепилась скрюченными от напряжения пальцами в керамическую ручку и, тревожно сжав губы, оскалено глядела на меня. Одним сильным движением я вырвал горшок из её рук, опрокинул девочку плашмя на асфальт и бросился бежать, преследуемый пронзительным детским визгом.  Мне очень хотелось, чтобы она побежала следом.

Главное – подарок. Иначе, какой же это день рожденья. «Поздравляю», - сказал я, когда дверь, наконец, открылась. Именинник – мой друг. Я вручаю ему горшок, и он радуется, как ребенок, размахивает горшком – весь пол в земле, весь нос в царапинах. Прохожу, сажусь, здороваюсь. Мой друг садится рядом. «Почему так скучно? – спрашиваю я. Он растерянно пожимает плечами и показывает на стол, по которому вразвалочку пробегает небольшой таракан.

Я огляделся. Люди за столом явно пытались испортить беседу. Их хмурые лица говорили о нежелании молчать. Я слышал, как у сидящего рядом мужчины зашевелилось в животе, отчего он напряженно сдавил колени, согнулся и осторожно посмотрел по сторонам, пытаясь уловить реакцию окружающих. Из деликатности, я сделал невозмутимый вид, хотя заметил, что на меня он взглянул особенно недоверчиво. «А мы будем питаться?», - спросила та, от которой я этого вопроса никак не ожидал. Такой одухотворенный взгляд и вдруг что-то плотское, земное. Но все оживились. Столько вариантов, на чём же остановиться? Ну, что ж, хорошо, если вам это нравится, то конечно, но без меня. Я ухожу в другую комнату, в которой бородатые старцы, склонившись над ретортами, готовят ребенка, гниющего в яйце. Но и здесь не могу найти себе места.

В последнее время, приходится ходить по улицам очень осторожно, боюсь встретить своего беспризорника – Анкара. Ненавижу случайные встречи.  Смерть не пугает меня, но, если это произойдет по неосторожности, случайно, просто из-за того, что меня не заметили… Я стараюсь быть очень заметным, и одновременно этого боюсь … 

Я боюсь детей, играющих в футбол, потому что в азарте, они вполне могут разбить мне голову своим грязным мячом. Я боюсь тех безумцев, которые имеют отвисшую нижнюю губу и остановившееся время в глазах. Я боюсь вставать к ним спиной в автобусе, потому что мороженое, которое они едят, с трудом удерживается в их ротовой полости и стекает мутно-белой, расплывающейся, перемешанной со слюной струйкой по моему свитеру. Хотя, иногда, кажется, что именно таким я хотел бы стать… 

Совсем другое дело – случайная встреча с тобой. Я шел бы по улице, как обычно бормоча под нос слова новой песенки, склонив голову к земле, и вдруг почувствовал бы, как кто-то тихо целует меня, я поднял бы голову в удивлении и увидел бы тебя, радостно улыбающуюся рядом. Конечно, я бы сразу и надолго умер от восхищения.

Неожиданно возникший водоворот присосал мой взгляд. Молодой курчавобородый человек у столба широко зевал, рот его двигался, как амёба под микроскопом, и мир проваливался всё глубже в эту бледно-розовую мокрую пропасть. Но курчавобородый устало и удовлетворенно закрыл рот, и все сразу отвернулись.

Я шёл дальше и чувствовал, что каждую секунду вокруг меня умирают люди. Неестественно согнутая бабушка, стоящая у входа в магазин, вытянув руку, умирала от голода. Багроволицый мужчина при галстуке, с трудом выбирающийся из этого же магазина, умирал от ожирения. А я сам, проходя мимо, умирал от стыда.  Умирая, я всё же не забывал, что опаздываю. Нида увидела меня. Пришла – значит прочитала письмо. Она отвернулась и деликатно сделала вид, что глядит на часы. Я думал о том, что не могу, но должен. Ничего хорошего впереди. Моя карма испорчена надолго, а может и навсегда. Тюрьма, в лучшем случае. Ей же будет лучше, если так. Из открытой форточки печальная девушка в чёрном машет мне белым платком. Рядом останавливается карета скорой помощи, дюжие санитарки выпрыгивают одна за другой и бегут за мною следом. Я подхожу к Ниде, разворачиваю её к себе за плечи и говорю: «У меня будет сын», - в это время санитарки, как мухи облепляют меня и волокут в свою машину. «Я выхожу замуж!», - кричу я. Идиот, совсем не похоже на правду. Сказал бы ещё, что забеременел. «Я женюсь! – поправляюсь, извиваюсь среди белых халатов, - И тебя я больше не люблю!» Пятистопный хорей, кажется. Или дольник. Смотрю – верит? не верит? Чёрт, да откуда же они взялись, эти санитарки. Щель смыкается. «А может быть, и правда?», - думаю я, засыпая под звук заводящегося мотора.

ГЛАВА 9. СТОН

«Птицы улетают на юг,

Чем обидел я их? – кричит петух,

Словно мёртвые…

В трубке треск и тихий топот копыт.

Весь табун разбежался, следопыт,

Кругом мёртвые…

Как искать следы, когда их нет?

Следопыт не нашёл в земле ответ,

Будто мёртвый я…»

Полшага

…«…мы читали, мы читали, наши пальчики устали, мы немножко отдохнем и опять читать пойдем», - доносятся детские голоса из открытой форточки. Мы не торопимся. Я останавливаюсь и вопросительно гляжу на Алексия. «Здесь проходят специализированные занятия для слепых детей, - спокойно объясняет он, - это тоже одно из направлений, в котором работает наша клиника». Я живо представляю себе их учителя – целый класс одинаковых безглазых мальчиков, напряженно держащих лица повернутыми в его сторону. Руки нервно и торопливо ощупывают таблички с текстом. Шрифт Брайля. Холодок по спине. «А теперь, - громко говорит учитель, хотя отлично знает, что они – слепые, а не глухие, - возьмите следующую страницу». Металлические пластинки стукаются друг о друга. В открытую форточку залетает голубь и, заметив людей, отрывисто хлопает крыльями. Дети пугаются и беспорядочно несутся, то и дело натыкаясь на столы, на стулья, друг на друга.  Учитель сидит, загнанный в угол, всматривается в их голые лица и – то тихо плачет, то трясется от страха, когда, широко расставив руки, к нему приближается один из учеников. 

Мы двигаемся дальше. Алексий ведёт себя, как хозяин. Женщина – сиделка, по-видимому, легко несёт на руках худосочного старика. Я вспоминаю Каземира, и становится чуточку жаль его, он так доверчиво прижимается к  сильному предплечью. Сиделка натянуто, но уверенно улыбается.

Где же главный вход. Всё только через кухню, да по коридору в подземном гараже. Ну же, избушка! Встань передо мной, как Лист перед травой. Ференц, кажется, употреблял марихуану. Лучи садящегося Солнца веером распускаются по крыше клиники. И, как будто бы не момент жизни становится картиной, а картина – неожиданным образом вдруг превращается в этот момент. 

Для полного счастья нужно не изменять одно состояние на иное – грусть на усталость, или радость на страх – а лишь максимально усиливать его. Я наслаждаюсь закатом, но Алексий торопится и дёргает меня за рукав. Ну, пошли же, пошли! Иди сам, если хочешь, а я желаю остаться здесь и вечно наблюдать за солнцем. Дружеская маска исчезает с лица Алексия, и я понимаю, что сейчас он вызовет санитарок. О, только не это! Пожалуйста, не надо! Эти санитарки причиняют боль моему самолюбию. Унизительно оказаться беспомощным в руках женщины. А, впрочем, разве это можно назвать женщиной? Алексий улыбается, я всё же шут, вот даже ему понравилось. «Ну, тогда, пока!», - говорит Солнце. Я остаюсь и растерянно гляжу на её исчезающую фигурку.

· Если бы тогда, в канализации, ты повёл бы себя благоразумнее – говорит Извилин, - всё было бы в порядке. Зачем людей калечить? Ещё и сообщника подыскал себе.

Не слишком много «бы»? 

· Для чего ты привёз меня сюда? – укоризненно спрашиваю я. 

· А что мне оставалось делать? – говорит Алексий, - Тебе становилось всё хуже и хуже.

· Думаешь, мне здесь станет лучше?

· Я очень на это надеюсь, - отвечает он, - Правда. Правда.

Уходим вместе. Алексий, как обычно, на полшага впереди.

Корреспонденция

Мы все, живущие здесь, должны что-то есть. Если – нет, то нас, в качестве наказания, лишают корреспонденции. Я очень жду письма, поэтому безоговорочно принимаю всё. Уже ничего не соображаю, а почтальон всё не приходит. Но я не теряю надежды. Галина Ермолаевна, медсестра, говорит:

· Будь уверен, ведь письма – они как – сначала пишутся, потом бродят по миру в поисках адресата, где-то марка отклеилась, где-то чернила расплылись, бывает, что почтальон под дождь попал, так у него в сумке не письма, а каша, поди, разбери, где какое, но однажды твоё письмо найдётся, а то и не одно, так что давай-ка, не хандри, пей свои таблетки, да шёл бы погулять, погодка-то какая, глянь, ах! 

И, чёрт возьми, она права. Письмо приходит, я нервно разрываю конверт, скорей бы прочитать, о, Нида, что пишешь ты мне? Записка, разве это письмо? Одни кляксы, никакого почерка. Я так долго ждал его, я так надеялся, я читаю. Но в чём дело? Ты думаешь в этом всё дело? А суть? Я не понимаю, зачем ты пишешь мне это? Зачем тебе надо говорить об этом? Кажется, я знаю, я понимаю, я понимаю.

И вот, что я думаю.. 

Ты хочешь, чтобы я обо всём забыл, оставил тебя. Ты говоришь – пусть всё само решиться. Но, в то же самое время, из какого-то уголка этого мира зовёшь меня, просишь помочь. Что, если всё решиться не так, как я хочу, не так, как ты сама хочешь? Голос твой еле слышен, но по ночам, когда тишина расползается по всей территории больницы, мне удаётся его разобрать. Это твой голос, тут не может быть ошибки. И вот, что кажется мне тогда. Одна ты – стремится отделиться от меня, отдалиться, и у неё, безусловно, есть причины для этого. Я и сам, признаться, немало сделал для этого. Но существует и другая ты, та, которая отчаянно, невзирая на логику, разум и мнение окружающих,  пытается пробиться ко мне. Я в этом убеждён. И, чтобы ты не утверждала, я всё равно буду верить – нет, неправильно – я должен верить той, которая обращается ко мне за помощью, хочет стать ко мне ближе. Какие бы доводы ты не приводила, я никогда не смогу просто так взять и забыть тебя, стереть из памяти время, что мы с тобой провели. Зачеркнуть это невозможно, память – не записка, которую так просто сжечь, съесть, одним словом – уничтожить. Всё это было, и в этом – моя жизнь. Сделать это – всё равно, что зачеркнуть самого себя. И поэтому, так или иначе, я доберусь туда, где находишься ты – та, которая просит моей помощи…

О девушке и волке (сказка бушменов южной Калахари)

Я отправился в гости. Я отправился в гости на соседнюю ферму. Отправился в гости на соседнюю ферму, пришёл туда и оставался там до захода солнца.

Там я увидел девушку и заговорил с ней. Я стал за ней ухаживать. 

· Я хочу, чтобы ты стала моей женой!

· Нет, - сказала девушка, - я не могу стать женой волка!

· Почему это?! Я, волк, спрашиваю тебя. Почему же? Нет уж, ты станешь моей женой! Я на тебе женюсь! Слушай-ка меня внимательно: сейчас ты станешь моей женой! Ты станешь моей женой! Ты станешь моей женой!

· Нет, о, волк! Потому что я человеческого рода, и я отказываюсь быть твоей женой. Так обстоит дело, и я тебе об этом говорю. О, волк! Этому не бывать! 

· Я возьму тебя в жёны. Я чувствую себя человеком. Да, да, я – человек. Поэтому, я и говорю с тобой, газель! Слушайте все вы, люди! Я заставлю её стать моей женой! Слушай, что ты должна делать!

· Я ни за что не соглашусь, нет, я не буду твоей женой. Я отказываюсь. Я не могу взять такого мужа. Нет, наша свадьба не состоится. На этом и покончим. Я, газель, не хочу иметь с тобой ничего общего!

· Нет, ты выйдешь за меня! Это так! Это говорю я, волк!

· Я решила твердо, я не согласна стать твоей женой!

· Нет, я тебя заполучу! Я женюсь на тебе, я женюсь на тебе, я женюсь на тебе! Я женюсь на тебе и буду жить вместе с тобой. Ты же видишь, что я – мужчина! Ты говоришь, что я не мужчина? Ну а я, как только увидел тебя, решил, что женюсь на тебе. Придётся тебе в это поверить, придётся поверить, придётся! Я женюсь на тебе! И больше я ничего не хочу слышать, я на тебе женюсь!

· А вот, что скажу я – газель. Слушай теперь меня, о, волк!

· Ну, слушаю!

· Я не могу с тобой согласиться!

· Ты всё отказываешься. Но из этого ничего не выйдет. Я мужчина, и я должен решать. Ты говоришь, что я не могу быть человеком? Так слушай. Я мужчина, я настоящий мужчина. Я всё равно разыщу тебя и настигну. Я побегу и схвачу тебя! Я схвачу тебя! Я схвачу тебя, да, я схвачу тебя! Я это сделаю. Я волк, я больше волк, чем человек. Я позову тебя: «Повернись!» Всех вас, людей, я окликаю: «Повернитесь!» И ты, женщина, ну о чём ты говоришь? Слушай меня, женщина! Я буду с тобой, я буду с тобой, я буду с тобой! Ты же сама не можешь сказать, как ты поступишь. Посиди и подумай. Подумай-ка. Я ведь не ребёнок. Это я говорю тебе, я, волк. Я старик, я твой дед!

В спину

- Махровая, - говорит мне Алексий ухмыляясь, - Болезнь-то твоя махровая, как полотенце.

Я обиженно отворачиваюсь и, когда он уходит, падаю на кровать.

Падение иной раз неотличимо от полёта. При падении – разбиваешься о землю, в полёте – сгораешь, долетев до солнца. И никакого результата. Никакого продолжения.

А раз так, то не всё ли равно, где минус, где плюс, ведь дорога идёт вперёд и, если начал с минуса, то закончишь плюсом, и наоборот. Но можно и не ходить никуда, а встать посреди, не пытаясь выбрать нужное направление, улыбаться, смотреть по сторонам, насвистывать песенку, оставаясь свободным и независимым, не подчиняясь ни Богу, ни Дьяволу, и ни о чём не думать, ничего не понимать, никого не винить и ни о чём не вспоминать. И не пытайтесь меня отговорить, а пропустите лучше, дайте, говорю, пройти, позвольте мне встать, а теперь – сами отодвиньтесь. Я постою за вас. 

Мне бы только руки очистить, поналипло. 

А, кто хочет идти – пусть идёт, не хочу никого принуждать. Вы – взрослые самостоятельные люди, сами в силах решать и решаться, выбор за вами, а нож, хоть и небольшой, но в спине, не так много альтернатив, хотите – выньте, хотите – суньте, только больно, но, если вам нравится, то, что я могу поделать? Живите с этой болью, наслаждайтесь этой болью, только другим спины не портите, не надо этого.

Настоящее для меня – на три четверти прошлое, и лишь на одну – будущее.

Я с напряжением проталкиваюсь, протискиваюсь, пробиваюсь сквозь своё прошлое к будущему. Но прошлое, как снежный ком, обрастая моими фантазиями, вскоре задавит меня, уничтожив тем самым даже возможность существования какого-либо продолжения.

Не понимаю, как так получилось? Обычно история болезни остаётся недоступной для больного. Но, сегодня утром я обнаружил большую (или меньшую?) её часть в своей тумбочке. Кто, кроме Алексия?

«…Его прошлое было лишено личных связей, а он в них нуждался и изобретал их в меру способностей. Каждый эпизод, касающийся этой темы, являлся для него предметом особого внимания и изучения. И, чем больше он думал о нём, тем большими подробностями этот эпизод обрастал. И так как удачных эпизодов он припомнить не мог, приходилось, чтобы было о чём поговорить с приятелями, так изгибать реальную историю, чтобы выглядеть в финале, если не победителем, то, во всяком случае – героем. Он так привык додумывать, изобретать и изворачивать, что даже, когда незнакомая симпатичная девушка приглашала его на белый танец (сам приглашать он никогда не решался), он радостно замирал минут на десять – пятнадцать, быстро придумывая и обрабатывая продолжение, а главное – завершение нового эпизода и очень удивлялся, обнаружив, что песня давно кончилась. А, впрочем, даже и не удивлялся. Он чувствовал уже, что успел прожить эти минуты, часы или дни – вымышленное время старило его на глазах – так, как его устраивало. Хотя не всегда. Случалось, что впоследствии мучили воспоминания о мнимопережитых страданиях и их причинах. Всё реже внутренний голос напоминал ему о том, что всё это – фантазия. Всё сложнее было ему провести грань между реальностью и вымыслом. Всего шаг отделял его от полного превращения своего настоящего в вымысел. Шаг до безумия…

…

…он чувствовал, что умереть следует за шаг до вершины, потому что останавливаться нельзя, а вниз идти не хочется, он чувствовал, что смерть заменит собой этот шаг, и он останется на пике – мёртвый победитель…»   

Необычайно увлекательно. Так, сколько там? Пол-одиннадцатого вторника. Выпить пилюлю и спать. Дочитаю завтра.

Не спать

На виселице. Навеселе. Распухшая голова, пухлое лицо, округлившийся в удивлении рот. Из толпы на безвольно болтающееся тело влажно смотрят. «Не пришла бы она…», - тревожусь я и невольно ищу её глазами в толпе. Но глаза всё больше наливаются кровью, язык вываливается. Как нелепо, ничего не вижу, и кажется, что теперь можно вздохнуть спокойнее, все уже разошлись, никто не видит, но узел давит на атланту и адамово яблоко перекатывается во рту. Впрочем, забыл, у нас – через расстрел. Чтобы больше крови и отверстий. И, чтобы никто не увидел. Предварительно – прощание. Стариков нельзя. Женщин тоже. Вот оно – равенство. Демократия, права и свободы.

Я проснулся, оттого что почувствовал, как ногти и волосы растут, проталкиваясь сквозь мясо и кожу. 

Меня в себе слишком много. 

Такой же, как и я, спит на соседней койке. Синева щёк резко выделяется на квадратном лице, чёрные косматые брови нависают над глазами, не поймёшь, открыты  они или нет. Кто осмелился сказать, что мы все здесь не в себе? Мы в себе не помещаемся, и не только волосы и ногти, у кого – насморк, у кого – грыжа да геморрой, да и облысение – всего лишь признак увеличения поверхности лба. Так много себя в себе, что чувствуешь себя воздушным шаром, всё раздуваешься и раздуваешься, бока всё тоньше, достаточно одного неосторожного идиота с дурацкой ухмылкой. «Ты так быстро вырос?» - он игриво пихает меня пальцем в бок. Ужасная боль, так раздут, так натянуты нервы, так больно прорастают, разрывая кожу, волосы. Окажите милость, выклюйте мне печень, сделайте меня меньше, я ведь не йог, я не могу больше так нечеловечески скорчиваться, скрючиваться, чтобы вмещаться в этот ящик. Весь онемел, застоялась влага. Потянуться бы мне. Поместиться бы. Но что-то говорит мне о том, что я должен испытать до конца всю силу этой страшной боли и от неё же я должен умереть. Когда-нибудь, в конце концов, это ведь должно случиться. Не смерть – наказание. Наказание – жизнь. Я принял решение померяться силой с этой болью, заранее зная, что шанса на победу – нет.  Но намерение моё твердо и непоколебимо. 

Я дошел до состояния, в котором не стану сопротивляться, даже, если меня попытаются убить. Это страшнее, чем готовность к самоубийству. 

· Скройте от меня всё тёмное, дайте мне светлое, дайте мне радостное! Выдумайте его, в конце концов!  И это будет обманом, но не ложью, ибо выдумать хорошее – значит уже тем самым создать его, - возбуждённо говорю я Галине Ермолаевне, а та, улыбаясь, наливает мне яду, который я с удовольствием пью, я верю в свои силы, во всём мире не найдётся достаточного количества яда для того, чтобы сломать меня. Зря стараетесь, я готов к смерти. Поить меня ядом – то же самое, что стрелять из духового ружья в слона. Яды, как будто бы даже придают мне силы. Извините уж, Галина Ермолаевна. Не вышло у вас. 

В палату заглядывает Алексий.

· К тебе посетитель, – вежливо улыбается он, - Сегодня приёмный день? Сможешь принять его? 

· А кто там? – растерянно спрашиваю я. Никого не ждал. Разве что…

· Вы не знакомы, - Алексий смущён, - Но, я думаю, вам найдется, о чём поговорить.

· Ну, ладно, заводи, - я приглаживаю волосы, протираю глаза. Слишком давно не улыбался, уже не очень-то выходит. Ну и чёрт с ним, кому мне улыбаться?

Люди – жалкие и отвратительные существа. Так отвратительны – что не заслуживают хорошего отношения, так жалки – что рука не поднимается причинять им зло. Но отвратительность свою люди пытаются спрятать под одеждой и замазать косметикой, жалкость силятся преодолеть, лица кривят, бицепсы напрягают, толпами ходят. В толпе легче догадаться, как себя вести. Девчонки заливисто хохочут, парни угрожающе глядят на прохожих – демонстрация красоты и силы. Всё по правилам. У массы – власть. Масса всё делает правильно. Пришёл на свадьбу – пей, напился – падай, упал – спи, проснулся – опохмелись и дальше. Все смеются – значит, это смешно, значит и ты – смейся. Значит и ты – бей, плюй, сгибайся, выпячивай свой зоб или гуз, гадко, противно, но надо, понял? Вообще не буду улыбаться. Мне это нужно, что ли? 

В дверь заходит совсем молодой, чернявый, скорее мальчик, нежели мужчина, подвижный, улыбка до ушей, не то, что у меня, довольно высокий, но весь какой-то узенький Каземир Мцкевич. 

Течение

Новое письмо. Я так радуюсь им. Ничего больше не связывает меня с внешним миром. Я так злюсь, так огорчаюсь из-за них. Не пойму, то ли хочу целовать этот конверт и носить на груди, а то ли – рвать, топтать разноцветную бумагу и кричать от бессильного гнева. «Я теперь всё сама решаю», - говорила ты. Что случилось? Откуда теперь такая покорность судьбе? Или случилось? «Пусть всё само решится» Конечно, ты права, путь по течению, реальное Дао. Ну, что ж, пускай. И я ведь не вечный. Я тоже устал. Устал бороться за тебя, слишком долго боролся за тебя, а был разбит, едва успев победить. Не хочу больше падать и вставать, падать и вставать. Упал и всё тут. Хочешь – подай руку, может быть смогу подняться, а пока полежу. Так тоже удобно. Обидно, стыдно, больно, но удобно… 

Только в небо глядеть. 

История болезни под рукой, под матрасом, пока никто не видит, открываю наугад, нет времени искать место, на котором остановился:

«…Порой к нему приходила тоскливая уверенность, что он рожден для того, чтобы думать, а не для того, чтобы жить. Он безнадёжно старался проникнуть через какую-нибудь щёлку в нормальный мир с нормальными людьми и сродниться с ними хоть на час. И, казалось иногда, что правы были доктора, говорящие, что его отчаянная любовь к Ниде, его, дошедшая до галлюцинаций, навязчивая идея совершить сильный и ужасный поступок – убить Мцкевича, его будто бы искусственно вызванные страдания по поводу мнимых событий – всё это были лишь суетливые попытки любым возможным способом остаться, закрепиться в этом мире, чтобы не возвращаться обратно в сновидения – пугающие и безнадёжные, безвыходные, бесконечные – в которых не было никого и ничего настоящего, кроме него самого».

Переворачиваюсь на спину. Да, сновидения – те, в которых острое ощущение одиночества так надрывает сердечные мышцы, что из горла силятся вырваться  надтреснутые, обрывистые рыдания, но это немые сны, и рыдания застревают где-то в носоглотке, вызывая ещё более страшные мучения, от которых мне, похоже, уже не избавиться. Чем выше поднимаешься, тем ужаснее они. Я завидую тем, кто никогда не летал. Вы можете хотя бы говорить по-человечески.

Любовь

Когда я впервые занимался любовью, то при каждом толчке немного хлопал телом по её ягодицам, и этот звук, а, кроме того, колыхание этих самых ягодиц так меня смешили, что я совсем не мог продолжать.

И, как можно получать удовольствие от жизни, когда всё происходящее вызывает либо смех, либо отвращение?

Но только не с Нидой. Слишком взволнован, чтобы смеяться. Слишком красивая: шея, ключицы, плечи – каждое, в отдельности, опять шея, уши, ямочка на лбу -  маленькая, почти незаметная – пропускаю верхнюю, нижняя губа, осторожней, не кусаться, и не смеяться, подбородок, теперь ложбинка, а здесь? Только на ощупь, а так? О, Господи… и не одна, сейчас задохнусь, завяз всеми колёсами, посадка низкая, уже и не вытолкать, о, Боже… 

Уходя, не грусти, приходя, не радуйся.

Одним людям нравятся Бах и Моцарт, но питаются они всем подряд. Гурманы совсем не разбираются в автомобилях. Четкость и однозначность. Вот что избавляет человека от любых пристрастий. Он перестаёт желать выбирать, потому что знает, как делать положено. Что нравится ему больше – лето или зима? Он безразличен. Он видит только установленные различия. Зимой следует одеваться теплее. Зимой нежелательно купаться. Летом можно сгореть на солнце, значит надо прятаться в тень. Но однажды появляется внутри человека странное ощущение. Ощущение силы, позволяющей ходить босиком по снегу, громко смеяться и не скрываться от Солнца. И этот смех совсем не похож на саркастичную ухмылку всем недовольного человека.

Сила, рождающаяся внутри, требует немедленного закрепления в жизни. И человек хватается за кисть, расстилает полотно, чтобы не расплескать ни капли, осторожно двигает руками и трепещет сердцем. А людям кажется, что, взявшись за перо, он выпускает из рук лопату, топор и автомат. И, что это за мужчина – без лопаты, топора и автомата? А зачем мне автомат, если я не хочу ни в кого стрелять? Закапывать ничего не желаю, и концы рубить не буду. Сам справлюсь с любым гордиевым. Мне бы крылья. Хотя, и пера вполне достаточно, чтобы улететь. Пера под ребро. А перо – всегда в самое сердце. Губит людей перо. Но не нужно бояться этого. Ведь смерть является всего лишь промежуточной стадией. Стадией, предшествующей новому сроку. И как бы ты не прятался от Солнца, оно всё равно заглядывает в твоё окно.

Не торопясь, открываю согревшиеся глаза.

Можно измерять жизненный путь шагами, но это также глупо, как мерить удава попугаями. Не всегда путь обладает категориями длины, ширины… Он похож скорее на ромбовидную стрелку компаса – начинается с малого и расширяется по мере продвижения вперёд и вглубь – до той самой черты, до экватора, делящего ромб на два равнобедренных треугольника. Перейти через экватор – значит, поменять всё: северное полушарие на южное, правое на левое, негативное на положительное, а можно и не переходить, оставив за собой вечное право выбора – повернуть обратно или идти дальше? Не так уж это просто – изменить всё, но лучше не думать об этом в пути – ты всё равно не сможешь повернуть, пока не дойдёшь до черты. Только, стоя на ней, ты обретаешь свободу – впервые с начала жизни, но как решить, что лучше – крест или шар? Свобода окрыляет, но, вместе с тем, вселяет в сердце страх неопределённости, страх ответственности за пройденный путь и путь предстоящий. Страх осознания того, что никто больше не прячется за твоей спиной и некому больше дёргать за нити, примотанные к твоим конечностям. И не существует на свете поступка отважнее, чем шаг – за черту. Только совсем отчаявшиеся, не подозревающие о счастье быть несчастным, могут совершить этот шаг, только окрылённые надеждой безумцы могут рваться навстречу неведомому. И, да будет так…

Но я живу только одной жизнью, да и то не своей. А черта очень близко, всего шаг до черты, и, если верить Алексию, то – либо смерть, либо безумие. Прорваться никак нельзя. Я с детства не привык верить в безвыходность. Раз шаг отделяет меня от черты, значит, чтобы пересечь её, мне нужно сделать два быстрых шага, один широкий шаг или прыжок, наконец. Но как? Что требуется для этого? Кормите меня, кормите, мне теперь нужны силы! Не откладывайте на завтра то, что можно съесть сегодня…

Отстающий

Я вполне допускаю, что мир – это тот самый пресловутый Адам Кадмон, в теле которого каждый человек находит себе место – одни находятся в руках, другие – в животе, а некоторые, может быть их даже большинство – в заднице, вот только где же моё место? Как мне найти его?

Не знаю – радоваться мне или расстраиваться? С одной стороны, это приятно – он нисколько не смущает меня своими выходками, как многие другие помешанные, просто лежит, молчит и смотрит. Иногда. С другой стороны, мне ведь и поговорить больше не с кем. И беспокойно как-то оттого, что он всё время наблюдает. Алексий говорит, что он полностью парализован уже четыре месяца. Пора лечиться, пора лечиться, паралич…. Пожилой такой мужчина. И глаза умные. Ну, да ничего, он вовсе не мешает мне думать. Я даже забываю о его присутствии порой. Разве что медсестра с судном вовремя не появится, так я всегда могу отвернуться, а затем проветрить. Хорошо ещё, решёток на окнах нет. А туалет есть свой. Хороший, старый, тёмный советский туалет. Это нравится мне больше всего. Как хитры и подлы бывают хозяева, устанавливающие в доме суперсовременную, чрезвычайно неразборчивую, сложную и опасную в использовании сантехнику. Давно хочешь уже выйти отсюда, но куда нажимать? За что дёрнуть? Как уничтожить результаты собственной дефекации? У кого спросить совета? «Никогда я больше не буду ходить в гости, - в отчаянии думаешь ты, - Никогда не буду пользоваться сортиром». Никакого удовольствия, одни неприятности. И вспоминать об этом не буду. Ведь память – это мысли о личности, которой ты был вчера. Память –  отстающая личность. 

Сын

Мои поступки определяет не презрение к миру, а презрение к самому себе. Я никогда не считал себя исключением, всё своё зло я направлял в первую очередь на себя самого, я ненавидел и отрицал себя самого только для того, пожалуй, чтобы изо всех сил пытаться любить и не причинять боли окружающим.

· Знаете, есть такая наука – виктимология? Иногда жертва сама провоцирует преступника на совершение преступления. Это, конечно, не совсем тот случай, - он всё время называл его «отец», - Отец сам виноват. Или сестра… Знаете, воздухоплавание – очень опасное занятие, -  он стал на мгновение серьёзным, но сразу заулыбался вновь и, доверчиво схватив мою руку, прижал её к груди. Развившаяся абулия не позволила мне противиться. А Каземир–младший тяжело задышал вдруг и с жаром стал говорить, я так обрадован, так горд встречей с человеком, который разделял с отцом его последние страшные дни, да что я говорю, простите меня, вы… вы… мне.. я вас и не знаю почти, но как будто бы знаю, знаю много лет, вы мне – как родной, и сестра, сестра, она ведь тоже, вы верите мне? Вы верите моему счастью? 

Он сидел подле меня, как опечаленный плохим настроением хозяина спаниель, пытаясь то и дело подставить голову под руку. 

· Верю, - сказал я, - конечно, верю. И потрепал его за ухо. Совсем молодой ещё, почти ребёнок. Тут он начал и вести себя соответственно. Скорчился на стуле, выпятил нижнюю губу и, указывая на меня пальцем, сказал:

· Дядя – трус.

Я с ужасом отдёрнул руку и подскочил. Так вот как? Это ещё что за выходки? Ну–ка, возьми себя в руки. В тревоге я подбежал к двери и выглянул, проверяя – никто ли не подслушивает? Никого не было, только парализованный сосед следил за мной глазами.

· Это почему же я, по-твоему, трус? – вкрадчиво спросил я у мальчика.

Он словно поперхнулся вдруг:

· Кх…хочешь сказать, а не говоришь, трус, - на его лице появилась загадочная неподвижная улыбка, как у Джоконды. Он сделал паузу и продолжил, - Чего боишься-то? Кряканье утки не имеет эха. 

Всё крутится в моей голове. Дизентерия в голове. 

· Ну? – подгоняет он, - ну, давай же, давай…

· Да, это я, - тихо произношу, опустив голову.

· Громче говори, громче, не слышу ни черта, - он устраивается поудобнее, нога на ногу, и вовсе он не похож на ребёнка, с чего я взял?

· Это я, - повторяю уже с вызовом. Да, кто он такой? Это был я, не отрицаю, но и о свершившемся не жалею. Как самурай – принял решение и сделал. Пошёл вон отсюда! Я помешанный, сейчас укушу. Не веришь? Мне один укол поставят, а тебе сорок. Все в пуп. Иди и скажи им всем – э т о  с д е л а л  я !  Я!

Сын Мцкевича опять превращается в маленького идиота.

· Ты – пушистый, - говорит он, наивно хлопая ресницами.

· Ты – фашист, - измученно отвечаю я.

Ветер распахивает окна, морозный воздух взрывает ленивые занавески, слышно, как, громко топая, выбегают в коридор санитарки, торопливые шаги, хлопают, хлопают форточки, испуганные голоса: «Что это такое? О, Боже, перестань сейчас же! Ну, дайте же ему, наконец, диазепама!», а буря всё набирает силу, и уже не успевают люди справиться с окнами, звенит стекло, капает кровь с изрезанных ладоней, хрустит на зубах песок и режет глаза. 

«Слушай ветер, - я спокоен, как улитка в муравейнике, - …он подскажет…»

Оборачиваясь, я успеваю заметить, что отпрыск Каземира неуклюже, согнувшись в три погибели, выскальзывает за дверь. Шумит в голове. Он ведь и впрямь всем расскажет. Что же я натворил? Как теперь быть с Нидой, с Алексием? Чёрт с ним, с Алексием, но если она узнает… А, впрочем, какая разница? Всё равно ведь, рано или поздно. Ни о чём не жалею. По-другому не могу. Надо было самому. Ветер гуляет уже в голове. Вдыхаю, чувствуя, как излишек воздуха вырывается из ушей. Обернувшись, я вижу, как ко мне медленными тяжелыми шагами приближается парализованный, двигается всё его широкое тело, и только глаза остывшие, мёртвые… Но зажигают свет, три плафона – солнечные диски. Они сливаются в огромный зияющий шар, как зрачок, из-под которого Мцкевич призывно воет в гнутый сайгачий рог. И под этот пронзительный вой Каземир растворяется, как сахар, и нечто большее, чем голова, но уже меньшее, чем Солнце болтается над моей макушкой.   

ГЛАВА 10. ЗВОН

Лгать о мире – 

значит, отказываться от мира существующего.

Ложь о себе вызывает расстройства

 зрения, желудка и памяти…  

- Горько, горько, - возмущенно кричат после первой опрокинутой приглашённые гости. Им, видите ли, горько. Надо бы закусить. Требуют сладкого поцелуя. На то и свадьба. Ну же, будет вам! Положено так, хотите так –  пожалуйста! Как все. Целоваться! Затягивай, брат, нашу! Подпою. Подлей-ка подлой. Ууу. Веселится и ликует весь народ. 

Не верю своим глазам. Вот они все, здесь, родные мои. Все пришли, все рады. Столько еды, вино, невеста. Нидонька моя. Каравелла. Нюхает цветы, весь нос в пыльце. Радостно чихает и хитро косится на меня. Я смеюсь. Она притворно хмурит брови: «Ну-ка перестань, быстро!», - и смеётся сама. Вся в цветах и сама как. 

- Пойдём здороваться?! – предлагает Нида и хватает меня за локоть. Пойдём, конечно, гостей много, надо со всеми. Здравствуйте, добрый вечер, рад видеть вас, как жизнь? О! Здравствуйте, Галина Ермолаевна! И вы здесь? Прошу прощения за бестактность, я просто…ммм…не ожидал, не ожидал. Как поживаете? 

Галина Ермолаевна радостно жуёт торт, мерно двигая челюстями, как корова, на губы крошки налипли, глаза от радости стекленеют. Всё, понятно, больше ничего не спрашиваю. 

- Хорошо! – мычит она, мучительно давясь. Я участливо и дружелюбно хлопаю её по спине и иду дальше. Вижу – вон с кем-то уже разговаривает Нида. Незнакомое лицо, не буду подходить пока. А вон – знакомый бородатый пожарник, как его, Репатриант, что ли, выкручивает перегоревшие лампочки и проверяет срок годности огнетушителей. Он тоже приглашён или по работе? Репатриант машет мне рукой, отчего курчавая борода его смешно колышется. Привет, привет. Кто-то хлопает меня по плечу. Аа, здорово, Алексий. Что здесь происходит, дружище? Я, кажется, недопонимаю или недопомню. Почему я не участвовал в подготовительной процедуре? Что случилось со мною, скажи? 

- Тебя выпустили на следующий же день, - серьёзно и понимающе говорит Алексий, - Точнее, всех вас. Форс-мажор. После урагана. Как содержать больных в таких условиях? Ни одного целого стекла во всём здании. Даже стаканы разбиты, - он с подозрением рассматривает мои очки, - Это старые?

- Вроде, да, - не уверен я. 

- Удивительно. Повезло, - он уважительно пропускает меня, и я продолжаю обход. Неужели, у меня получилось? Толстый, улыбка сальная, похотливая, глаза мутные – смеётся, обнажая при смехе дёсны. Кланяется, здороваясь. Я отвечаю на поклон и мучительно напрягаю память. Ах да, розовощёкий. Как же, помню. А вы заметно округлились, прямо смотреть приятно. Нет, вы стали толстым. Брюхо. А кто виноват? Ерунда, не стоит и говорить. Поздравляю вас. Спасибо, спасибо большое. 

Звенят бокалы. Как?! Без меня? Ну-ка, подождите-ка. Чин-чин. Хорошее вино. М-да. Благодарю вас. Вам грустно? Ну же, не грустите, у меня сегодня праздник, как выяснилось. Не так ли?

Группа дюжих санитарок переодетых в нелепо сидящую на их грузных фигурах униформу официанток разносят десерт. Вкусная штука. Ммм. Гулабджамун? Никого не ошпарило? Вот и славно. Ну что же вы топчетесь – разливайте гостям чай. Кому чаю? Зелёный, каркадэ. Нет, нет, я – вино. Заговорщически подмигивает мне контролёр из зоопарка похожий на моего безвестного брата. 

- Я пригласил и слона, надеясь, что вы не будете против, - говорит он, - Вы ведь, кажется, друзья?

Задумчиво киваю. Откуда они все здесь? Не удивлюсь, если встречу тут и.… А вот и он. Здравствуй, бродяга. Анкар весело жмёт мне руку. 

- По-здра-вля-ю, - декламирует он по слогам.

- Бла-го-да-рю, - передразниваю я. Настроение всё же хорошее. У меня праздник. Но я не сытый волк. Гляжу в лес – вроде такой же, как и раньше: сосны, тропинки. Но словно и не тот. То ли ели эти раньше росли кучнее, то ли поляна не клевером, а одуванчиками поросла. Будто и не лес это, а ухоженный городской парк. Словно не сами эти деревья выросли. Ни куста сухого, ни неожиданного муравейника. Шумный лес, красивый, светлый, а вроде как мёртвый. Эй, бомж, ты живой? Нет, он пьян, как шнурок. Паразит. 

- Что вы теперь думаете об утках? – слышится тихий вкрадчивый голос под моим ухом. Вздрагиваю и оборачиваюсь. Белоснежная чалма, голубой искрящийся камень над просветлённым взором.

- Вы здорово выглядите, - комплимент, чтобы скрыть испуг, - Я теперь нет. Теперь утки думают обо мне. 

Продавец-араб таинственно улыбается и вертит замысловатые фигуры из пальцев в воздухе. 

- Выпьете? – предлагаю ему.

- Нет, нет, нет, - сладко расплывается он, - Мне нельзя, знаете ли. После пожара, такое потрясение, теперь доктора не разрешают, хотя хочется, - пожарник пощипывает вьющуюся бороду и заразительно зевает. Я отскакиваю в недоумении, и он, воспользовавшись, теряется в толпе гостей. 

Ого, сколько ещё нужно пройти! Конец стола теряется вдали. Слева, уставившись застывшим взглядом в опустошённую тарелку, сидит знакомая леди из receiption. Женщина – солонгой. Кланяюсь. Не замечает. Что ж, ладно. Двигаться дальше, как страшно двигаться дальше.  

Вот, навстречу мне идёт бомж Анкар. Как, опять?

- По-здра-вля-ю, - по слогам выговаривает он, пьяно улыбаясь. 

Не может же он так быстро бегать. Сгинь, нечистый. Недовольно отталкиваю его и вижу Ниду, разговаривающую с незнакомым лицом. Хотя, постойте, как же незнакомое, когда это сын Мцкевича. Мне ли не узнать её брата. Шурин он мне теперь, что ли?

- Здравствуйте! – подхожу. Подходящая улыбка. В прошлый раз не смог. Он дурашливо ухмыляется в ответ. Головой раскачивает. Бульбарпный паралич, гебефрения или, быть может, синдром Ганзера? Он вытягивается ко мне – как бы чего не упустить. Я сердито отворачиваюсь, чувствуя, как заиливается сердце, - Нида? Но нет её, стоит моргающий, двигающий усердно желваками работник зоопарка. Ты что? Ты её съел? А ну, верни! Он обалдело открывает рот и честно глядит в глаза, поднимая медленно вялые руки. Правильно, хэндэ хох. Где она? Он несмело указывает пальцем вправо. Не врёшь? «Нет», - вертит он головой. Ну, смотри у меня, не подавись. «У неё фата на голове». Как же, знаю. Фатальная женщина. Гостей будто бы стало меньше. Вон опять розовощёкий. 

- Пойдём, поздоровайся с моей мамой! – говорит, появляясь, Нида и тянет меня за рукав. 

- Добрый день, Мария… прошу прощения?  - краснею от притворного стыда.

- Да, ничего, - она делает вид, что принимает сказанную фамильярность за комплимент, - Всё в порядке, - и благодушно хохочет. Нида недовольна. 

- Не обращайте на него внимания, Галина Ермолаевна, - говорит Нида, - У него сегодня праздник. 

- По-здра-вля-ю! – талдычит бомж Анкар и раздувает мясистые розовые щёки.

- Илья, постой! – бежит ко мне Алексий, но шумная толпа санитарок оттесняет его. – Ау, - кричит мне он, - я…кр… Он крякает по-утиному, мелко перебирая перепончатыми лапками. Санитарки ловят утку в поварские колпаки. Контролёр из зоопарка бежит сюда, вооружившись сачком и холщовым мешком. Да, у него, пожалуй, больше опыта работы с животными. Но санитарки не дремлют и бросаются вслед за ним, стремясь отобрать инструмент. Утка визгливо бьётся в мешке. Красные работящие руки рвут горловину, ненасытные, жадные в своём любопытстве, потные головы – одна за другой – исчезают в отверстии. Как в колодец – ныряют и медленно тонут они в мешке. Но он не становится больше, только подвижней вздымаются его бока. 

- Вот и всё! – тяжело дыша, говорит последняя бородатая, очень похожая на Оралмана санитарка, вытирая ладони о фартук, и не без доли кокетства поправляет воротничок, - Он – ваш. 

- Нет, - отвечаю я, - это недоразумение. Я не хочу туда. Я  т у д а  н е  х о ч у. 

Быстрым прыжком Оралман оказывается возле меня и выкручивает руки, бросив мешок подбегающей Ниде. Она дёргает за шнурок и узел распадается.

- Нет, - кричу я, - Не хочу! Не трогать! Прекратите!

Из мешка высовывается голый по пояс Каземир Мцкевич и манит меня к себе. Нет же. Нет. Перестаньте. Не хочу я назад. Опять не хочу. Всего этого. Но Каземир укладывает дочку подмышку, и пыхтящий Оралман волоком тащит меня к мешку, и зияющая темнота внутренностей уже привлекает меня, примагничивает, не отвести взгляд. И тут пожарный сталкивает моё безвольное тело вниз, вслед за исчезающими Каземиром и Нидой, а затем спрыгивает и сам. 

Я падаю в пропасть и чувствую, как у меня розовеют щёки, вырастает курчавая борода, как останавливается взгляд, потеют ноги, а руки становятся красными и блестящими, как съедает выражение моих глаз бульбарпный паралич, и всё с большим трудом я удерживаю на месте разбегающиеся черты своего изумлённого, измученного лица. Проходят сквозь меня люди и теряются во мне, впитываются, тугим клубком спутались в горле их голоса, в рвотных спазмах содрогается грудь, будто беременный, будто я – мешок, и Алексий пронзительно крякает внутри, истерически кричит старуха, а я щупаю дрожащими пальцами дно корзины, замечая, что воздушный шар уносит меня всё выше, выше, липкой от страха рукой я хватаюсь за борт, другою сдираю с головы фату, она летит, развеваясь по ветру воздушными змеями, рвота подступает к горлу, и, будучи не в силах больше сдерживаться, я разрываюсь оглушительным, нечеловеческим хохотом, больше похожем на вой, на стон, на безудержный плач оторванного от материнской груди младенца, но только не на смех, и от этого сумасшедшего хохота всё моё тело дрожит и покрывается солёными скользящими каплями. Дрожь передаётся шару, он дёргается из стороны в сторону, как непослушная собака на поводке, а вместе с ним тревожно шевелится небо, и земля подо мной вздрагивает и трясётся, вздымая и обрушивая скалы. Боже, как пыльно. Нечем дышать, пыль скатывается в лёгкие, и уже не хохочу, я судорожно кашляю, надсаживая горло, не успокоить, один приступ за другим, а пыль всё клубится вокруг, тяжело, словно сапогом мне давят на грудь, крутит живот, потрескивают, как сучья в костре, рёбра, судорогой сводит мышцы рук, ног – бикфордов шнур, а не тело – тёплый разрушительный огонь ползёт по коже, липкий, жгуче-горький, но неотвратимый, как несущийся навстречу автомобиль, и жар поднимается всё выше, и шар поднимается всё выше, уже набухают густой кровью сосуды, багровеет шея, и тогда, понимая, что вот сейчас всё и закончится, я успеваю заметить одинокое белое облачко, отчётливо виднеющееся даже сквозь сизые беспросветные клубы пыли – и взрывается голова, с пулемётным треском лопается шар, и всё стремительно несётся в бешеном урагане разрозненных частей мира, в котором уже не осталось ничего цельного. Разорвалось, раскололось. Как помидор, как цветная капуста брокколи, как воздушные хлопья поп-корна, словно ватой покрылся мир, и ватою стал мозг, будто невидимою сильною рукою смяли громадную паутину, а где-то внутри этого смятого, скомканного ватного шарика навеки затерялся, задохнулся несчастный создатель – паук, тот самый слепой повар мира, незрячий переводчик, и вместе с ним тихо умерли на сломанных стеблях одинокие, печальные цветы, держащие своими шипами зыбкую мишень паутины, и в этой безысходности я пропадаю, чувствуя, что всё исчезает, как стекающая по коже мыльная пена, и только невыносимо тяжёлый, острокаменный потолок давит мне на плечи, смещая один за другим позвонки, дрожат колени, и сквозь кажущуюся тишину мерно капающей воды вдруг прорывается стелящийся по стенам пещеры звон, будто бы все церкви мира одновременно заголосили многоязыкими колоколами, и воздух вибрирует в унисон с барабанными перепонками и трясущимся нёбом, уже невозможно становится отличить себя от мира, если бы не встающее издалека Солнце, острые лучи которого, как до звона натянутые канаты, несутся по туннелю, впиваются в полуприкрытые глаза, и от этого колючего света неспокойно становится одиноко спящему в городе новому человеку.

ЭПИЛОГ

- …Палка, брошенная в степь, угодит в лоб несчастному, - завершив выступление, Алексий поправил галстук и поклонился. Зал всколыхнулся, оголённые до локтя руки шумно и часто встречались в уставшем от неподвижности воздухе. 

- Вы – молодец, - пожилой профессор сжал взмокшие от волнения и радости пальцы Алексия, - Замечательная работа. Где вы его нашли?

- О! Это секрет, - вежливо улыбнулся в ответ Извилин, - Извините.

Профессору вдруг показалось, что заблестели на ресницах  Алексия внезапные слёзы, но тот быстро отвернулся и, глядя на его удаляющуюся фигуру, профессор подумал о том, что дома его ждёт дочь, которой давно пора подумать о замужестве. 

Стукнуло окно, и ворвавшийся ветер опустил мягкую снежинку на кончик его носа.
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